[image: Обложка]

    Глава 1
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Пыль, черт бы её побрал! Опять эта грёбаная вездесущая пыль! Она повсюду. Она летает в солнечных лучах, временами заглядывающих в моё одинокое жилище, оседает на полированную поверхность мебели, на корешки книг и на рамки фотографий. Эта пыль совсем не похожа на желто-коричневую и хрустящую на зубах пыль афганских дорог, на красноватый «песок» Анголы или грубую и острую, словно мелкий наждак никарагуанскую пепловую пыль.
Обычная домашняя пыль тихая и незаметная, можно даже сказать — уютная и пушистая. Она не запорашивает глаза, не въедается в кожу, не забивает рот и нос так, что не продохнуть без защитной повязки. Она безобидная, эта домашняя пыль. Я уже давно с ней не борюсь, хоть она меня и весьма раздражает.
Не то чтобы у меня совсем не было на это сил или времени, нет — просто это мой маленький персональный ад, знак неумолимого времени, которое равнодушно стёрло меня в такую же мелкую невесомую труху. Я подобен ей во всём — серый, древний и никому не нужный старикан. Но, на разменянном десятом десятке лет это, в общем-то, и не мудрено.
В последние годы именно она — мой главный собеседник. Молчаливый, но честный. Она не притворяется, не льстит, не ждёт от меня ничего. Она просто есть. Мы научились понимать друг друга, я и пыль. Мы оба — тихий итог когда-то бурно кипевшей жизни. Выпавший в отстой сухой осадок. И ей так же, как и мне, остаётся только молча ждать, когда придёт большой Ветер и развеет нас обоих в полное ничто.
Поднялся на ноги медленно, с расчётом, как сапёр на минном поле. Одно неверное движение — и спину скрутит приступом радикулита, либо суставы прострелит артрит. Девяносто три — это вам не возраст, это срок годности, который, к тому же, уже давно истёк. Тело стало ненадёжным и немощным: то скрипит, то отказывает, то жутко ноет по ночам, бередя старые раны.
А память, чёрт бы её побрал, наоборот, работает с предательской чёткостью, вытаскивая откуда-то из подсознания такие моменты, которые я хотел бы забыть. Комната проплывала перед подслеповатыми глазами — эти стены помнили всё. Помнили, как здесь пахло пирогами, когда еще была жива моя благоверная.
Помнили голос дочери и внучки, которая теперь звонит раз в месяц из Сан-Франциско, с другого конца света. Но её звонки — это набор вежливых, осторожных фраз, будто она говорит с ребёнком или с душевнобольным. Может, я и есть душевнобольной?
Ведь предлагала же она мне перебраться к ней «за бугор», только вот я наотрез отказался. Умереть там, в чужой стране, среди чужих лиц и «пластиковых» улыбок? Нет. Всё, что я когда-то любил, всё, что защищал, все, кого хоронил — здесь, на этой и в этой земле. И я здесь тоже останусь. Навечно. С моими родными и любимыми.
Пополз на кухню, хоть и нет у меня с утра аппетита, но надо хотя бы кружку чая осилить. Заварка в чайнике со вчерашнего дня. Экономлю, хоть пенсия у меня и хорошая, с надбавками за «заслуги перед отечеством». Заслуги… Да я жалею, что дожил… Дожил до того, чтобы увидеть, во что превратили мою великую страну — СССР.
Глоток чая обжёг губы и язык, но я этого не заметил. Мне было горько и стыдно, от осознания того, что я ничего не смог бы изменить — слишком мелкая сошка, чтобы остановить столь глобальные политические процессы. Да и не было меня на родине в самый ответственный момент… Только на стене моей кухни осталась пожелтевшая от времени карта. Но не с нынешней Россией, а с той, настоящей страной.
Красная, могучая, великая. Мы её собирали по крупицам, склеивали из осколков, отстаивали в боях, поливали кровью, не жалея собственных жизней. А они… они её просто разменяли на джинсы, иномарки и виллы за бугром. Предали и продали!Как по мне, это самое страшное предательство — предательство своего народа.
Перебрался в комнату, включил старенький телевизор. Мелькают картинки. Какой-то блёклый депутат с мёртвыми глазами взахлеб говорит о возрождении. О каком возрождении может идти речь, когда у нас опять господа, а не товарищи? Когда презренные деньги, а не справедливость поставлены во главу угла?
А Идея? Великая Идея о всеобщем равенстве и братстве, ради которой мы готовы были умирать, ради которой гибли мои отцы и деды в Гражданскую, а товарищи — в Великую Отечественную и после… Её выбросили на свалку истории, как использованную упаковку. Просрали. Просто взяли и просрали всё, ради чего жили и умирали поколения. Сволочи!
Да, я — коммунист! Но не из этих, нонешних, что сохранили лишь название, утратив саму суть… Когда-то это слово гремело, как набат, и было смыслом жизни, дорогой к свету, даже оружием. Не даром же фрицы первыми расстреливали именно комиссаров и коммунистов. Это сейчас оно стало ругательством для одних и поводом плоских шуток для других.
Я же — музейный экспонат. А для меня — это все так же единственно верный взгляд на мир. Я видел слишком много, чтобы усомниться в верности Идеи. А Идея не виновата, что люди оказались настолько слабы.
Неожиданный звонок в дверь вырывал из мрачных мыслей. У меня редко бывают гости. Разве что соцработник, бойкая девица Лида, раз в месяц проверяет, не отправился ли я к праотцам, как она однажды обмолвилась по телефону, думая, что древний старикан, который старше, чем окаменевшее дерьмо мамонта, не слышит.
Но она была несколько дней назад и в этом месяце я её не ждал. Может, почтальона какого с квитанцией занесло? Так не носят мне никакие квитанции уже давно. А коммуналку мне Лида оплачивает с моей банковской карты через Интернет.
Делать нечего, пошёл открывать, цепляясь пальцами за дверные косяки. За дверью обнаружился молодой парень (для меня они все сейчас молодые, будь им даже за полста) в дорогой куртке, с чрезмерно гладким и сытым лицом.
— Пётр Иванович? — Завидев меня, он слащаво улыбнулся. — Я из социального фонда «Быр-быр-быр», — неразборчиво добавил он. — Готовим материал о ветеранах… великой отечественной и э-э-э… ветеранах спецслужб. Хотели бы взять у вас интервью, ведь вы же орденоносец и…
Смотрю на него пристально и вижу в его глазах не интерес, а какой-то холодный шкурный расчёт. Я для него словно редкий экспонат, этакий реликт. Диковинка из прошлого, которую можно выставить для всех напоказ. Только мне вот такой популярности и даром не нать, и с деньгами не нать.
— Каких еще спецслужб? — спрашиваю я, и голос мой скрипит, как ржавые петли дверях.
— Ну, вы же воевали и работали в… — Он понижает голос, хотя лестничная клетка пуста, и нас никто не слышит. — В ГРУ. В те еще славные советские времена.
Сука! «Славные советские времена». Да меня тошнит и трясёт только от одной этой фразы. Все, кому не лень, теперь все вспоминают о «славных советских временах», которые сами же и спустили в унитаз. Хотя, именно этот пацан не виноват — он тогда еще и не родился даже.
— Ничем не могу помочь, молодой человек, — довольно резко произнёс я, начиная закрывать дверь.
— Но, Пётр Иванович! История! Мы должны сохранить память для потомков! — навязчиво произносит он, пытаясь всунуть в проём ботинок.
Я с силой пнул его по ноге.
— Мне с вами не о чем говорить… — рыкнул я, уже почти закрыв дверь.
Но в этот самый момент я замер, уловив в воздухе какой-то подозрительный запах.
— Стой! — Окликнул я «журналиста», уже собиравшегося уходить.
Он замер в недоумении. Я глубоко втянул носом воздух. Да, я не ошибся — пахло дымом. Но не привычным запахом табака из квартиры напротив, и не вонью от пригоревшей на плите еды. Это был тяжёлый запах горящего пластика и древесины. Запах настоящего пожара. Пока еще слабый, но…
— Чувствуешь, гарью пахнет? — спросил я, вглядываясь в ухоженное лицо незваного гостя.
Тот на мгновение растерялся, а затем тоже насторожено принюхался.
— Действительно пахнет… — Кивнул он, и его голос прозвучал уже без идиотской слащавости. — Кажется, это где-то рядом…
Он сделал шаг назад, окидывая взглядом площадку. Запах же с каждой секундой нарастал, становясь всё более ощутимым и густым. В воздухе уже явно висела лёгкая дымная взвесь, заставляющая першить в горле.
— Смотрите! — Его голос дрогнул, и он указал рукой на дверь соседней квартиры.
Из-под порога и из щели между дверью и косяком тонкими, извивающимися змейкми выползали едва видимые струйки серого прозрачного дыма. Они медленно и неуклонно ползли вверх, собираясь в облачко под самым потолком.
Тип из социального фонда испугано засуетился, его деловая хватка куда-то моментально испарилась.
— Там же люди могут быть… — испугано выдохнул он, и в его глазах читался неподдельный, животный страх. — Что делать⁈ Звонить в 112?
— Звони! — рявкнул я. — Быстро!
Сам же я рванулся к соседской двери, с силой дёргая за ручку. Заперто.
— Эй! Вы там! — закричал я, изо всех сил колотя ладонью по металлическому полотну, оказавшемуся теплым, даже горячим. — Открывайте! Пожар!
В ответ из-за двери донёсся лишь какой-то невнятный крик и детский плач. Струйки дыма стали гуще и чернее. Медлить было нельзя. Я точно знал, кто живет за этой дверью. Мать-одиночка, разбитная разведенка, сменившая за свою жизнь чуть не с десяток «мужей». Трое детей от разных отцов, которых она частенько оставляла одних. Черт знает, что они там устроили!
Адреналин, старый знакомый, про которого я уже и позабыть успел, резко и болезненно впрыснулся в старческие сосуды, заставив на мгновение забыть о ноющем и немощном теле. Не раздумывая, я оттолкнулся от двери и ринулся назад, в свою квартиру.
— Эй! Куда вы⁈ — услышал я испуганный крик «журналиста», но не стал оборачиваться.
Я влетел в комнату, чуть не споткнувшись о порог, и, тяжело дыша, рванул на балкон. Дверь с грохотом распахнулась. Я высунулся через перила, пытаясь заглянуть на соседний балкон, отделённый от меня бетонной плитой. Но особо заглянуть у меня не получилось — этот балкон, в отличие от моего, был застеклён.
— Машка! Машенька! — прохрипел я что было мочи. — Маша, выйди!
Секунда, другая… Сердце бешено колотилось, готовое выпрыгнуть из груди. В моём-то возрасте так недолго и инфаркт схватить. Но, мне бы детей вытащить, а там уж и инфаркт пусть, и инсульт — я и так уж, чуть не два срока прожил. Наконец, я услышал, как дверь на соседский балкон скрипнула и открылась, и из квартиры выскочила девочка лет девяти-десяти, худая, мосластая, в растянутой кофте. Распахнув створку остекления, она испуганно взглянула на меня широко раскрытыми глазами.
— Деда Пётр? Там… там у нас горит…
— Мать дома? — крикнул я, стараясь говорить четко и громко. — А брат с сестрой?
— Пашка и Светка со мной… А мама утром ушла… — У девочки задрожал подбородок, она вот-вот была готова расплакаться.
— Слушай меня внимательно! — скомандовал я тем тоном, который не обсуждается. — Через дверь выйти сможете?
— Нет! — поспешно мотнула головой девчушка. — Вся прихожка в огне. И в комнате уже дыма много, хоть мы дверь и закрыли.
— Тащи малышей на балкон! Живо! И дверь за собой закрой! Будем вас ко мне на балкон эвакуировать. Поняла⁈
Она кивнула, испуганно моргая, и исчезла в квартире. Я обернулся. «Журналист» стоял посреди комнаты, белый как полотно, и трясущимися руками тыкал в экран своего дорогого телефона.
— Ну что, дозвонился⁈ — рявкнул я.
— Да… Сказали — едем, ждите… — Его голос сорвался.
Я увидел, как на балконе сначала показалась Машка, таща за руку упирающуюся младшую сестренку лет трёх-четырёх. А за ними сам по себе из задымлённой квартиры вылез совсем мелкий мальчуган в одних подштанниках. Пока я оценивал обстановку, мой «помощник» продолжал метаться по комнате, что-то несвязно бубня в телефон.
А вот ситуация складывалась хуже некуда. Окно в застекленной соседней лоджии было расположено в дальней от моего балкона секции, и перетащить через широкий пролет трех маленьких, перепуганных детей было абсолютно невозможно. Нужен был иной путь.
Взгляд упал на старую картонную коробку в углу балкона, где хранились забытые инструменты. Рука, будто сама собой, запустилась внутрь и нащупала холодную, шершавую рукоять тяжелого молотка. Мыслей особо не было — всё шло как будто «на автомате».
— Отойдите подальше! — крикнул я детям, замахиваясь.
Раздался оглушительный треск, и большой стеклопакет, покрытый пылью, рассыпался на тысячи острых осколков, которые с сухим шелестом посыпались вниз и на пол балкона. Соседские дети взвизгнули от ужаса, забившись в дальний угол.
— Все целы? — Не теряя ни секунды, я начал с силой, которую уже и не чаял ощутить в своих дряхлых руках, счищать тем же молотком оставшиеся острые осколки с нижней рамы, образуя относительно безопасный проем.
— Машка! Давай сюда самого мелкого! Живо! — скомандовал я, перегнувшись через перила и протянув руки к образовавшемуся пролому в остеклении.
Девочка, рыдая, подхватила на руки своего младшего братишку и, спотыкаясь, подбежала ближе. Но её худенькие ручонки дрожали от страха и напряжения. Она изо всех сил пыталась поднять и просунуть ко мне ребенка, но у нее не хватало сил, чтобы его поднять и удержать, до тех пор, пока я его не перехвачу.
Испуганный мальчонка плакал и вырывался, видя моё перекошенное напряжением лицо и груду острых хрустящих стекол под ногами сестры.
— Не получается! — закричала в отчаянии Маша, едва не роняя брата на стёкла. — Деда Петя, я не могу! Он тяжелый и вырывается!
За моей спиной раздались шаркающие шаги. «Журналист», бледный и растерянный, высунулся на балкон.
— Ну и что… что теперь делать будем? — Его голос сорвался и дал «петуха».
Я не отрывал взгляда от детей.
— Лезь к ним на балкон! — бросил я через плечо. — Я старик — могу не потянуть. А ты молодой, сможешь. Передашь их мне…
— Я⁈
Я развернулся и увидел, как он посмотрел вниз, на семиэтажную пропасть, и его лицо позеленело. Он отпрянул назад, в комнату, будто чёрт от ладана.
— Я… я не могу… — забормотал он. — Высоты жутко боюсь… У меня голова кружится… Я обязательно упаду! Разобьюсь…
— Да там метр всего! Перелезть — раз плюнуть! — закричал я, теряя последние остатки терпения. Из прикрытой двери на соседский балкон уже повалил густой чёрный дым, и плач детей стал переходить в истошный вопль. — Дети же сгорят! Соберись, тряпка! И лезь!
Но он лишь мотал головой, пятясь назад, в глубь комнаты, и в его глазах читался панический, животный ужас перед высотой. Он был парализован. Никакие уговоры на него уже не действовали.
— Чтоб ты провалился, сука трусливая! — в сердцах выругался я. Придётся лезть самому.
Я подтащил к стене старую ободранную табуретку, что уже давно прописалась на моём балконе. Затем влез на неё и, цепляясь за перила, с неожиданной для себя ловкостью перекинул ногу через бетонный барьер, отделяющий мой балкон от соседского.
Сердце бешено колотилось, выпрыгивая из груди, в висках бухало. Каждый мой дряблый мускул, каждое моё старое больное сухожилие кричало от непривычного напряжения. Я оказался на узком карнизе, спиной к бездне, цепляясь пальцами за шершавую стену.
Семь этажей внизу плыли в глазах. Одно неверное движение — и полечу со свистом вниз, как перезрелый плод. Вот только я не яблоко, а бетонная дорожка у подъезда не накрахмаленный парик Ньютона, хотя закон всемирного тяготения один и тот же. Стоп! Что за дурацкие мысли мне лезут в голову? Не думать. Действовать! Иначе нам всем трындец!
Семиэтажная пропасть за спиной затягивала, нашептывая мне в ухо: расслабься, старый, и все твои мучения закончатся!
— Врешь, не возьмёшь! — хрипел я, с хрустом старческих суставов вцепившись в шершавый осыпающийся бетон барьера.
Мелкие камешки впивались в ладони, сдирая с них кожу, словно наждаком. Но я удержался, даже тремор в руках — мой постоянный спутник на протяжении вот уже десятилетия, меня оставил. И я медленно, скрипя зубами, ухватился за лишенную стекла раму и перекинул вторую ногу на соседний балкон, только мой стоптанный шлёпанец ухнул вниз с седьмого этажа.
Выругавшись, я неуклюже сполз на пол соседского балкона, и боль, как раскаленная игла, пронзила колени и поясницу, заставив на мгновение потемнеть в глазах. Воздух, едкий от гари, защекотал ноздри и защипал глаза.
Не давая себе опомниться, я схватил в охапку самого мелкого из детишек. Мальчонка, почувствовав чужую хватку, завизжал и забился в новом приступе ужаса. Его маленькое тельце было горячим и влажным, он выгибался дугой, цепляясь ручонками за сестру.
— А ну, цыть! — рявкнул я, прижимая его к себе подрагивающими руками. В два шага я вернулся к пролому в остеклении, где на моем балконе маячила мертвенно-бледная физиономия «журналиста». — Держи! — прохрипел я, просовывая орущего ребенка в дыру. — Крепко держи, тля!
«Журналист» замотал головой, затем судорожно сглотнул, сделал шаг вперед и, зажмурившись, протянул руки. Я буквально вложил ребенка в его неуверенные, дрожащие ладони. Тот подхватил мальчика и, пятясь, оттащил его вглубь балкона. Первый пошёл!
Я обернулся. Маша, вся в слезах, уже подталкивала ко мне сестру. Она, как самая старшая, пыталась казаться стойкой, но ее нижняя губа предательски тряслась, а глаза были огромными от страха. Я подхватил Светку под мышки. Ее тонкие пальцы впились в мою шею.
— Всё, дочка, всё… — хрипло прошептал я, переваливая ее через подоконник.
Я разжал ее пальчики, развернул к разбитому окну и осторожно передал трусоватому помощнику ее следом за братом. «Журналист», окрыленный первым успехом, поймал ее уже чуть увереннее, оттащил в сторону. Оставалась Машка. Она бросилась ко мне, и я в последний раз натужно напряг спину, поднимая и переправляя девчушку на относительно безопасную территорию.
Всё! Я с облегчением выдохнул. Все живы. Все спасены. Я сумел! Я сделал это! Мои легкие горели огнём, сердце колотилось где-то в горле, а ноги подкашивались. Я сделал глубокий прерывистый вдох, собираясь с силами для обратного и немыслимого пути через этот злосчастный карниз.
И в этот миг Светка, которую «журналист» уже почти загнал в комнату, вырвалась.
— Деда Петя! — в ужасе закричала она. — Персик! Я Персика забыла!
— Какой еще персик? — не понял я.
— Котёнок мой! Он там! В комнате! Он испугался, — размазывая слёзы по мордашке, голосила она, — и спрятался под диваном, а я вытащить не смогла! Спаси его, деда Петя! Ведь он сгорит!
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Вот те, дедушка, приказ — надо ехать в Гондурас! Ну и за что мне это наказание? Котёнок… Вроде и мелочь никчемная, а всёж-таки тварь живая. Был бы верующим, сказал бы божия, но я убеждённый атеист. Я ведь в своё время столько народу заземлил, мне ли о каком-то котёнке переживать? Помер Максим, да и хрен с ним!
Но, нет — те людишки полная дрянь, за них мне даже переживать не пришлось. А здесь ни в чем неповинная тварь… Жалко, если в муках сгинет…
— Дед, — неожиданно закричал «журналист», — не вздумай! Хрен с ним, с котёнком! Сам сгоришь! Давай, возвращайся назад!
Но я для себя уже всё решил. Выругавшись ещё раз, я резко распахнул балконную дверь, откуда сразу же повалил густой едкий дым. Я рванул с веревки слегка влажное полотенце, висевшее здесь, видимо, после стирки, и прижал к лицу, закрывая влажной тканью нос и рот.
От него пахло стиральным порошком и немного плесенью, и дышать через плотную ткань было тяжело. Глаза тут же заслезились — я почти ничего не видел. В горле запершило, вызывая приступ кашля, который буквально выворачивал легкие наизнанку. Я инстинктивно пригнулся, воздух под потолком уже был совершенно непригоден для дыхания.
Горячий дым, несмотря на полотенце, обжигал горло, а мои лёгкие будто наполнились жидким свинцом. Голова начала кружиться, зрение затуманилось, и каждая секунда задержки грозила привести к потере сознания. Сердце бешено билось, отдаваясь болезненными ударами в висках.
Пришлось опуститься на четвереньки, а потом и вовсе поползти. У пола, как я и рассчитывал, дым был немного реже, но и здесь он тоже стелился едким одеялом. Пол уже был горячим. Линолеум еще не пузырился, но ладонями я чувствовал нарастающий жар. Где-то рядом трещало, шипело и гудело.
Огонь уже хозяйничал в комнате, пожирая все, до чего мог дотянуться. В голове плавала легкая пьяная муть — первый признак отравления угарным газом. Жар стал невыносимым, дым — густым, как черная плотная вата. Я коротко вдохнул, и этот глоток обжег гортань.
Добравшись до дивана, я начал лихорадочно шарить под ним рукой. Наконец, пальцы коснулись маленького мягкого комочка, слабо шевелящегося в попытках выбраться наружу. Это и был тот самый котёнок, которого девочка называла Персиком. Тяжело дыша и ощущая жар пламени на спине, я аккуратно извлек зверька из укрытия. Он не вырвался и не шипел.
Рыжий котенок выглядел вялым и слабым от недостатка кислорода, а его дыхание еле уловимым. Мне показалось, что я успел вовремя, но стопроцентной уверенности не было. Я прижал его к груди и, отталкиваясь одной рукой от раскаленного пола, пополз обратно, к едва заметному в дымном мареве прямоугольнику балконной двери. Каждый вздох был пыткой, каждая секунда — вечностью. Сознание начинало плыть, ноги и руки стали ватными.
Обессилевший, кашляющий, борющийся с тошнотой и головокружением, я наконец выбрался обратно на балкон. Там меня ожидал испуганный взгляд «журналиста», который с молчаливым укором смотрел на происходящее. Свежий воздух, хоть и горький от дыма, ударил в голову, моментально её закружив.
— Держи… — Я поднял руку, протягивая маленькое безвольное, но всё еще трепыхающееся тельце «журналисту». — Живой… вроде…
Тот, бледный как полотно, молча взял котенка и прижал к себе.
— А теперь — валите побыстрее на улицу! — прохрипел я. — Пока при памяти…
— А как же вы?
— Без сопливых гололёд… — выдохнул я. — Сам разберусь… Детей выводи… Живо!
«Журналист» не стал спорить и поспешно удалился внутрь квартиры. Я слышал радостные вопли детей, которые скоро затихли. Похоже, ушли. Я облегченно выдохнул. Дело за малым, перетащить свой зад через эту грёбаную перегородку, и дело в шляпе.
Только вот состояние моё оставляло желать лучшего: каждая мышца в теле гудела от перенапряжения, голова раскалывалась, вывернутые наизнанку легкие все еще предательски вздрагивали хриплым лающим кашлем. Сил не осталось совсем, в теле поселилась тупая всепоглощающая усталость.
Матерясь как распоследний сапожник, я с глухим хрустом старческих суставов медленно опустился на корточки и привалился спиной к шершавой бетонной перегородке, отделявшей мой балкон от соседского. Сейчас-сейчас… вот только дух переведу и выберусь из этой задницы. Я и не из таких выбирался в своей жизни…
Дышать было все еще больно. В груди клокотало, сердце колотилось с чудовищной рваной аритмией, начисто выбиваясь из ровного ритма. Содранные и обожженные ладони ныли тупой нарастающей болью. Я чувствовал, как по спине и груди градом катится холодный пот.
Зрение то плыло, то возвращалось, но перед глазами все равно стояла мутная пелена. Каждый нерв в моём дряхлом теле кричал о полном истощении, о необходимости замереть, не двигаться, просто сидеть и ждать, пока эта хрень меня хоть немного отпустит.
Но передышка была недолгой. Из распахнутой двери в квартиру, которую я не успел закрыть, уже не просто валил дым — из нее начали вырываться языки пламени. Ярко-оранжевые и жадные, они лизнули дверной косяк и потолок балкона, с треском пожирая краску и пластик.
Зловещий гул бушующего пламени неожиданно заглушил все нарастающий пронзительный вой сирен. Пожарная бригада, похоже, была уже на подходе. Но вытащить меня они уже вряд ли успеют. Силы ко мне не вернулись, но отсюда оставался лишь один путь — на свой балкон. И я должен был его преодолеть, чтобы не сгореть заживо.
Собрав волю в кулак, я уперся ладонями в колени и, согнувшись пополам от нового приступа кашля, с нечеловеческим усилием заставил себя подняться. Ноги были ватными и непослушными, тело ломило, но я уже был на ногах. Оставалось последнее — вновь преодолеть семиэтажную пропасть, стоявшую на пути к спасению.
Я свесился через перегородку, чтобы найти упор для ноги, и на мгновение замер, глядя вниз. Во двор уже выбежали спасенные дети. Их маленькие фигурки метались около подъезда. Там же суетился и «журналист», все еще прижимая к груди заветный рыжий комочек.
К ним уже присоединилась толпа соседей и случайных прохожих, привлеченных густым дымом, воем сирен и общим переполохом. Они стояли, запрокинув головы, и показывали пальцами прямо на меня. «Журналист», заметив мое движение, закричал, сложив рупором ладони:
— Дед! — В его голосе сквозил уже откровенный ужас. — Не вздумай лезть обратно! Сейчас пожарные тебя снимут!
Ага, как же — из осыпавшегося осколками окна вырвался такой поток пламени, что моментально припек мне спину. Волосы затрещали от жара, и я понял, если не потороплюсь, одежда на мне натурально начнёт тлеть, а я сам превращусь в жареного поросёнка девяносто трёх лет от роду.
Толпа внизу ахнула, когда я-таки умудрился забросить ногу на поручень своего балкона. Сам не понимаю, как это у меня получилось? Я вообще не осознавал своих действий и откуда берутся силы в этом немощном организме — тело действовало на полном автомате, как будто я вернулся во времена своей молодости.
Проклиная всё и вся, я рванулся вперед, вновь вцепившись в холодное бетонное ограждение. На мгновение я повис в воздухе, раскорячившись между двумя балконами, словно старый котяра, забравшийся на дерево без сил спуститься обратно.
Одна нога судорожно цеплялась за проржавевший поручень ограждения моего балкона, вторую же я пытался вытащить из пустой рамы соседского. Руки, несмотря на обожженные ладони, впились в перегородку с такой силой, что даже кости хрустели под нагрузкой.
Я висел над семиэтажной пропастью, чувствуя, как дрожат и трещат мои старые мышцы и сухожилия, натянутые до предела, как струны. В горле стоял ком, сердце колотилось где-то в ушах, выскакивая из груди. Казалось, еще секунда — и я сорвусь вниз, так и не вытащив вторую ногу из дыры.
И тут громыхнуло. Похоже, что на кухне рванул газ. От мощного удара содрогнулся весь дом. Балконная дверь вылетела на улицу, осыпая окружающее пространство осколками стекла и кусками пластика. На меня хлынула огненная волна, ослепительная и всепоглощающая.
Горячий воздух бухнул в лицо, опалив брови и ресницы, но глаза уцелели. Рама остекления балкона, за которую я цеплялся ногой, от ударной волны покосилась и накренилась, грозя вот-вот вывалиться наружу и утащить меня за собой. Я почувствовал, как мои пальцы теряют хватку…
Внизу раздался оглушительный, единый вопль ужаса. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем меня накрыло огненной волной еще одного взрыва, — это запрокинутые лица внизу и то, как «журналист» инстинктивно пригнулся, прижимая к себе спасенного котенка. А потом мир поглотили огонь и тьма.
Сознание возвращалось ко мне медленно, тягуче и неохотно. Первым делом я почувствовал головную боль. Но не ту, привычную, тупую и постоянно ноющую, а острую, сверлящую, будто в виски ввинчивали шуруповёртом раскаленные саморезы. Я застонал и попытался прижать ладони к голове, но руки… С ними что-то было не так.
Я подсознательно ждал, что тело отзовется пронзительной артритной болью в каждом суставе, знакомым хрустом и предательской слабостью. Но ничего этого не было. Лежал я крайне неудобно, на чем-то твердом и угловатом, но кроме чудовищной головной боли и тошноты, никакого другого дискомфорта не чувствовал. Если не брать в расчёт весьма неудобную позу и поверхность, на которой я лежал.
Куда же подевалась боль от ожогов? Спазмы в растянутых и перенапряженных мышцах? Затруднённое дыхание и кашель — дыма я тоже наглотался будь здоров? Неужели шок? Или я уже откинулся? По всем здравым размышлениям выжить в той ситуации у меня не было ни единого шанса.
Если не сгорел, то должен был точно разбиться, расплескав мозги на бетонных дорожках. Так-то седьмой этаж, это вам не хухры-мухры.
Я медленно, опасаясь худшего, открыл глаза. Мир плыл и колебался, но постепенно зрение начало фокусироваться. С горем пополам я пошевелился на неудобном «ложе», ожидая, что вот сейчас во всем теле заноет, застрекочет, заскрипит. Но нет. Движение далось на удивление легко. Слишком легко. Только голову вновь прострелило острой болью.
Я поднял перед собой руки, ожидая увидеть обожженную, покрытую волдырями и ссадинами, но привычную мне морщинистую кожу старческого тела. Но руки были… другими. Невзирая на то, что руки были грязными, а ладони измазаны кровью — голова, похоже, у меня была реально разбита, кожа была упругой и гладкой.
Не было ни старческой пигментации, ни выступающих узлами синих вен, ни треморного дрожания пальцев. Я сжал кулак, мышцы послушно напряглись, сухожилия четко проступили под кожей. И всё это совершенно безболезненно! Но это был не мой кулак.
Не кулак дряхлого старика, а, скорее, какого-то сопливого пацана, лет пятнадцати-семнадцати. Да еще и худющего, словно шкилет — каждую косточку в тощих кистях можно не напрягаясь разглядеть.
Неужели это галлюцинация, да еще такая реальная? Наверняка. Наглотался угарного газа, или черепно-мозговая… Вот и лежу сейчас где-нибудь в реанимации, а мой поврежденный мозг рисует такие красочные картинки, — попытался я себя убедить, но внутри уже начало подниматься странное, тревожное волнение — уж слишком всё реально для глюка.
Я провел пальцами по лицу. Кожа была гладкой, без морщин. На щеках и подбородке никакого намека на мою жесткую кабанью щетину. Разве что мягкий пушок… Густые брови, которые, казалось, должны были сгореть вместе с ресницами, тоже оказались на месте.
Я еще раз потрогал голову — вместо редких седых волос на висках и большой проплешины мои пальцы ощутили густые и жесткие волосы, слипшиеся коркой от подсыхающей крови. Голова у меня оказалась основательно пробита. С трудом приподнявшись, я ощупал себя.
Ни переломов. Ни ожогов. Только дикая, пульсирующая боль в голове, от которой темнело в глазах. Но при этом… тело было незнакомым. Легким. Даже слишком лёгким. Послушным. Но точно не моим. Я так до сих пор не мог понять, как вообще такое могло произойти.
И одет я был как-то странно — в основательно потасканную холщовую рубаху без воротника — «голошейка», как называли подобную одежду в моём детстве, и дырявые, все в латках, посконные[1] порты, каких я не встречал лет этак семьдесят. Ноги, торчащие из портков — грязные, босые.
Я судорожно огляделся по сторонам. И тут мои сомнения в реальности происходящего рухнули, сменившись полнейшей, оглушающей растерянностью. Никаких высоких многоквартирных домов в округе не было. Вообще. Ничего даже похожего на привычный городской пейзаж. Пожара, дыма, воя сирен, собравшейся толпы — тоже.
Надо мной простиралось черное бархатное небо, усыпанное миллиардами звезд. Такое ясное и близкое, каким оно не бывает в городе с его уличными фонарями, яркой рекламой и светом домашних окон. Воздух был прохладным, чистым и пах не гарью и бензином, а сырой землей, прелыми листьями и сладким березовым дымком из печной трубы.
Прямо передо мной высился рубленый, большой и добротный деревенский дом из темного бревна, с резными наличниками на окнах. Окна были темны, лишь в одном окне тускло светился ночник. Двор был огорожен высоким крепким дощатым забором, а я, судя по всему, очнулся на огромной наколотой груде свежих дров, которые своими острыми углами впивались мне в рёбра.
Где я? Откуда взялись эти дрова? И этот дом? Почему я нахожусь в какой-то грёбаной деревне? Я последние тридцать лет жил в бетонной городской коробке на седьмом этаже. И что, черт возьми, со мной произошло? Я снова посмотрел на свои руки — молодые, худые, чумазые. Потрогал лицо — гладкая кожа и густые волосы тоже никуда не исчезли. Это было не просто странно. Это было невозможно.
Сердце заколотилось уже не от страха, а от нарастающей, безумной догадки, от которой перехватывало дух. Похоже, что я всё-таки помер в том взрыве… Тогда что же меня окружает? Почему я до сих пор мыслю, двигаюсь, чувствую? В мою материалистическую теорию мира эти факты никак не хотели укладываться.
Да и на загробный мир, если бы он существовал, это тоже было не очень-то похоже. Рай мне не светил по определению — слишком уж часто я действовал без оглядки на смертные грехи. А для ада здесь было слишком пасторально — где черти с большой сковородой или бочкой кипящей смолы?
Наконец, когда мои глаза привыкли к темноте, я заметил, что во дворе есть кто-то еще, кроме меня. А именно двое крепких бородатых мужиков. Сначала я принял их за тени, но, когда один из них пошевелился, я замер на всякий случай, вжавшись в колотые поленья.
Они закурили, и поднявшийся легкий ветерок донёс до меня запах махорки и лошадиного пота. Их фигуры, плотные и уверенные, резко контрастировали с моим тощим, почти мальчишеским телом. На них была добротная, хоть и простая одежда: сапоги, подпоясанные рубахи, жилетки. На головах — картузы. Они выглядели как деревенские мужики из моего далёкого детства.
Незнакомцы стояли ко мне спиной, их внимание было приковано к единственному освещенному окну в избе. Я заметил, что они не просто курили — они внимательно, с напряженным, можно сказать даже хищным любопытством следили за тем, что происходило внутри.
Их позы выражали привычное ожидание, словно они караулили добычу или ждали какого-то сигнала. От их молчаливых и сосредоточенных фигур веяло угрозой (что-что, а это я вычислял на раз), что я инстинктивно задержал дыхание, пытаясь стать еще незаметнее, распластавшись на дровах.
Тишину ночи, нарушаемую лишь треском цикад, внезапно прорезал пронзительный, полный абсолютного ужаса женский крик. Он был глухим и едва слышным — его поглощали толстые бревенчатые стены, но смысл от этого не изменился — это был крик отчаяния, мольба о пощаде.
— Оставьте, Фрол Кузьмич! Родненький, пожалуйста! Не надо! — Донеслось из избы, а затем крик оборвался, подавленный чьим-то грубым рыком.
— Заткнись, дура! Пришибу! А ты не дёргайся, лядь малолетняя! Лежи смирно, только знай, что ноги раздвигай! И радуйся, тля, что первой под меня попала, а не под какого-нибудь голодранца из нижней слободы! Потерпишь чуток, зато потом всю зиму голодать не будете!
Мужики у окна встрепенулись, переглянулись. Один из них, потушив о каблук окурок, хрипло прошептал:
— Ну, кажись, оприходует сейчас хозяин эту молодую кобылку. А там, глядишь, и нам свеженького перепадёт…
— Да я бы и с мамашей её не прочь поразвлечься, — хохотнул второй, глубоко затянувшись, и разгоревшийся уголек на мгновение озарил его мерзкую харю, обезображенную похотью. — Ведь Авдотья первой красавицей когда-то на деревне была, рожу от меня воротила, курва! Да она и сейчас еще вполне, чтобы отодрать как следует, со всем придежанием…
— Не трогай дочку, кровопивец! — резанул по ушам женский крик, а затем в избе что-то грузно упало.
[1] Посконные порты (или посконные портки) — это старинные мужские крестьянские штаны, изготовленные из поскони (грубого волокна, получаемого из конопли). Это прочная, но жесткая домотканая одежда, распространенная в традиционном русском костюме, часто использовавшаяся как нижнее белье или рабочая одежда.
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И после этого истошного крика в моей (или его?) голове как будто бомба разорвалась. Чужое сознание, память, боль, все перипетии короткой жизни этого несчастного паренька — все это обрушилось на меня настоящей горной лавиной. Я словно на скоростной перемотке кино посмотрел, а точнее — прочувствовал всеми фибрами своей души тяжелую чужую судьбу.
Его звали Мишка. Мишка Савельев. И шёл ему пятнадцатый год от роду. Рос пацан без отца, погибшего на Первой мировой, еще в четырнадцатом. Сейчас же на дворе стояло лето 1916-го. Последнее лето старого, незнакомого мне мира Российской Империи — я родился уже в СССР в 1933-ем году. До будущей революции оставались считаные месяцы.
Жил Мишка с матерью, Авдотьей, и старшей сестрой-погодкой — Катькой, тут, в селе Никольское, что где-то в паре сотен верст от Питера, ныне Петрограда.
Я видел его жизнь, словно проживая её в ускоренном темпе. Бедную и голодную, без прикрас, но и не лишенную простых радостей. Ловля рыбы в речке, сенокос, первая драка с деревенскими пацанами, тайком выкуренная цыгарка. И постоянная, гложущая забота о завтрашнем дне. О том, как прокормиться. Как пережить зиму.
Пока отца не забрили в солдаты, жизнь шла еще шатко-валко, выживали как-то, распахивая скудную землю, держа старую лошадь и тощую, вечно голодную коровенку. Но с его уходом, а потом и похоронкой, и вовсе наступила крайняя нужда.
Все тяготы легли на хрупкие плечи матери, да и на Мишкины тоже, как единственного мужика в семье. Старого, слепого и немощного деда — отца матери, никто в расчет не брал. Пацану рано пришлось почувствовал себя мужчиной, кормильцем, и эта непосильная ноша постоянно травила его душу. Ведь полноценно заменить отца у него не хватало сил.
Всё это я чувствовал так остро, будто это были мои собственные воспоминания. Я ощущал горечь голодного подворья, жгучую обиду на судьбу и тупую, животную усталость, которая накатывала на паренька каждый вечер, когда он без сил падал на жесткую лавку, пытаясь забыться.
Но даже сквозь всю эту черноту пробивались и светлые полосы: безудержный восторг, когда удавалось наловить полное ведро плотвы; гордость за первую самостоятельно заработанную медную монетку; тепло от доверчивого касания деревенской девчонки Дашки, которую он тайком провожал до околицы.
Первую зиму без отца они, пусть и с трудом, но сумели выжить каким-то чудом. А вот следующая, минувшая зима выкосила голодом и сыпняком[1] и деда старика, и младших Мишкиных братьев и сестер, оставив живыми в семье Савельевых безутешную мать, самого Мишку и его старшую сестру.
Но, как бы там ни было, а жизнь продолжалась, и они смогли выжить благодаря той самой корове, пусть худой и вечно голодной, но продолжающей справно снабжать семью молоком. Лошадь же они тоже сохранить не смогли — заболевшую какой-то хворью, её пришлось забить, пока она сама не сдохла. И мясо этой бедной скотины тоже помогло им выжить этой суровой зимой.
К весне они съели запасы зерна, отложенные на посев. Отчаяние заставило Авдотью идти на поклон к местному мироеду-кулаку — Фролу Кузьмичу. Тот, раздувшись от важности, выслушал её униженную просьбу, покряхтел, сделал вид, что «вошёл в положение», и ссудил мешок подгнившей ржаной муки да немного картошки.
Пообещал так же снабдить их в посевную зерном. Взамен же взял с них кабальную расписку, и с этого дня для Мишки началась новая жизнь — жизнь батрака. Фрол Кузьмич, «войдя в положение», теперь драл с семьи Савельевых три шкуры. Мишку заставляя работать на себя с утра до ночи, нагружая самой тяжелой и черной работой.
Когда же пришла пора пахать свою убогую полоску земли, оказалось, что пахать-то и нечем. Лошади-то у них теперь не было. А в долг никто не дал, даже Фрол Кузьмич — у того и без них работы хватало на собственных пашнях. А дела у односельчан тоже шли паршиво.
Пришлось впрягать в старую разбитую соху ту самую коровенку, их последнюю кормилицу, да и самим впрягаться рядом. И без того хилая, вечно голодная животина, не приспособленная к такой каторжной работе, быстро надорвалась. Однажды, едва доволочив соху до конца поля, она рухнула и к утру издохла.
Эта смерть стала для семьи настоящей катастрофой. Ведь впереди маячила новая зима, еще более беспросветная и голодная, чем предыдущая. И не было уже сил, не было надежды. Была лишь свинцовая, всепоглощающая тяжесть отчаяния, которую я, сглатывая вставший в горле ком, чувствовал словно свою собственную.
Драма семьи Савельевых достигла своего апогея именно сегодняшним вечером, когда они всем составом заявились на подворье Фрола Кузьмича с очередной нижайшей просьбой — дать женской части семьи, хоть какую-то работу, пусть даже и самую чёрную, за еду. До нового урожая жрать Мишкиной семье было совершенно нечего.
Но им банально не повезло — деревенский мироед отправил всю свою семейку на длительный срок куда-то в город, поэтому, когда к нему пришли Мишкины женщины, он ни много ни мало, предложил его сестре стать своей наложницей. Другие, может, и согласились бы, но не Савельевы, воспитанные в строгости и вере.
Но этому ублюдку — Фролу Кузьмичу, уже вожжа под хвост попала. Плевать ему было и на веру, и на строгое воспитание — он на деревне царь и бог, и уже не раз, и не два пользовался беззащитностью местных крестьян, забитых и зашуганных им же, и его «псами».
Мишка попытался встать на защиту сестры и матери, и его убили. Не специально, нет — просто походя, эти твари с человеческим лицом, похоже, даже не заметили, что сотворили. Один из этих бородатых утырков, ожидавших у окна, отмахнулся от пацана черенком лопаты, когда Мишка попытался вцепиться в него с проклятьями, защищая свой семью.
Сильный удар пришелся точно в висок. Мальчик рухнул на груду дров, которую он сам же и колол весь день, и больше не шевельнулся. Всё это промелькнуло в моем сознании за долю секунды, оставив после себя ледяное, кристально ясное понимание происходящего.
Я не просто очнулся в чужом теле. Я занял место того, кто только что был убит. Какая-то неведомая сила соединила нас, разорвала ткань времени и пространства. Сделав его конец моим началом. С какой целью? Мне это было неизвестно.
Свинтить отсюда, как из этого тела, так и из этого времени, было решительно невозможно. По крайней мере, я не знал — как? Да и нужно ли? Ведь я опять молод и здоров… Относительно здоров, но над этим можно работать… А впереди меня ждет такое легендарное время, что и подумать страшно.
Только вот с окружающей меня ситуацией нужно было срочно что-то решать. Таких ублюдков, подобных Фролу Кузьмичу, я за свою жизнь тоже насмотрелся. Таких уговаривать и просить не имеет смысла, они понимают только один язык — язык силы.
Но что может противопоставить трём крепким мужикам пятнадцатилетний пацан, которого от голода шатает, и силы в худых ручонках нет совершенно. Да, у меня есть знания и опыт, только Мишкино тело совершенно для такого не подготовлено. Я пошарил взглядом по сторонам и увидел большую колоду с воткнутым в нее небольшим колуном.
Именно этим инструментом Мишка и колол дрова. Рядом, прислоненный к колоде, стоял еще один топор. Куда больше колуна, с длинной рукояткой. Именно такими валят лес лесорубы. Что ж, используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Вот девиз настоящего бойца-разведчика.
Так что еще поглядим, кто из нас выйдет победителем… Щадить этих нелюдей, измывающихся над слабыми и сирыми, я не собирался. А насильникам и вовсе одна дорога — на тот свет. По опыту знаю, что горбатого лишь могила исправит. Что будет дальше, меня особо не пугало — скоро в стране начнётся такая заваруха, что никто обо мне и не вспомнит.
А мать с сестрой (да, я принял для себя такое решение, считать их моей семьёй, и чувства Мишки я сейчас воспринимал не иначе, как своими) я как-нибудь пристрою и прокормлю. Только из Никольска нам придётся спешно убраться. Куда? Да черт его знает?
Однако, судя по той информации, доставшейся от моего предшественника, хуже им, чем здесь и сейчас, уже все равно не будет. Да и не оставит моих девок местный упырь в покое ни при каких обстоятельствах. Даже если я их сейчас отобью, а эти питекантропы каким-то чудом не сыграют в ящик, житья нам всё равно в Никольском не будет.
Так что, товарищ полковник, отставить сомнения! Уродов надо заземлить — и ходу!
— Не распускай руки, сучка! — Донёсся до меня злобный рёв хозяина усадьбы, а затем звук хлесткого удара. В доме что-то опять рухнуло.
Внезапный и пронзительный крик сестры, заглушивший сдавленный всхлип матери, ударил по моим мозгам раскаленным железом. Чужая ярость, чистая и безудержная, затопила сознание, требуя немедленной, слепой мести.
— Не рыпайся, тля! Ноги раздвинь, а то хуже будет!
— Не надо, дядя Фрол! — заголосила сестренка. — Не надо! Как я после этого жить буду⁈
— Другие живут, и ты будешь! Ишь, прынцесса нашлась — не убудет от тебя!
Тело напряглось, как пружина, пальцы сами сжались в кулаки, и дикий, звериный вопль уже рвался из горла. Чувства Мишки, доставшееся мне в наследство вместе с телом, рвались наружу, чтобы броситься с голыми руками на этих тварей и рвать их зубами, как и подобает защитнику. Инстинкт требовал крови, немедленно и любой ценой.
Но я-то — старый и опытный крокодил с толстой бронированной шкурой. Где-то в глубине, под этой кипящей лавой чужого гнева, холодной глыбой лежал опыт взрослого мужчины, прошедшего ад не одной войны. Сознание, отточенное годами выживания в безнадежных ситуациях, сработало на опережение. Глубокий, почти беззвучный вдох. Резкий выдох. Мгновенная мысленная команда: «Стоп. Контроль».
Я заставил себя расслабить челюсти, разжать кулаки. Адреналин, уже начавший жечь жилы, был грубо взят в ежовые рукавицы и перенаправлен — не в бессмысленную ярость, а в холодную, расчетливую концентрацию. Это была не первая моя пограничная ситуация, когда одно неверное движение, один вырвавшийся звук означали бы смерть.
Опытный разведчик знает: прежде чем наносить удар, нужно стать тенью, тишиной, абсолютным нулем. Иначе — ошибка. А ошибка в моём случае была непозволительной роскошью. Сердце, бешено колотившееся секунду назад, замедлило свой бег. Зрение стало острее, мир вокруг обрел кристальную четкость. Сознание очистилось. Я должен был стать смертельным оружием. А оружию до̀лжно быть хладнокровным.
Шум из избы нарастал, перемежаясь приглушенной руганью, всхлипами и криками ужаса. Как бы мне не тяжело было это слышать, особенно с чувствами Мишки, эти звуки были моим прикрытием. Пока утырки была поглощены своим мерзким делом, я бесшумно сполз с груды дров. Затем нырнул в тень, укрытый неровной «вершиной» поленницы, откуда открывался идеальный вид на крыльцо и дверь.
Попытка встать на ноги обернулась жестоким напоминанием о реальном положении дел. Мишкино тело отозвалось пронзительной волной слабости. В висках застучало, в глазах поплыли темные пятна, а земля ненадолго уплыла из-под ног. Я схватился за поленья, чтобы не рухнуть.
Похоже, что у пацана не просто худоба, а глобальное истощение. Его убогие мускулы, хоть сухие и жилистые, были измотаны до предела. Каждое движение давалось с усилием, как будто я находился в вязком киселе. Голодная тошнота раза за разом подкатывала к горлу, сводя мышцы живота болезненным спазмом. Головокружение от голода и пробитой головы напоминало о себе то жаром, то холодным потом на спине.
С очередным глубоким, но беззвучным вдохом я мысленно отсек все лишнее: и слабость, и тошноту, и дрожь в коленях. Сосредоточился на том, что есть. Есть ноги, чтобы стоять. Есть руки, чтобы держать. Есть ярость, которую можно сдержать и выпустить точно в цель в нужный момент.
Глаза снова нашли колоду для рубки дров. Колун всё еще торчал в ней. Мой взгляд упал на его старшего брата — тот самый огромный топор лесоруба. Я двинулся к нему, пригнувшись, сливаясь с тенью от поленницы. Каждый шаг был точен и выверен, чтобы не хрустнула никакая дрянь под ногами.
Моя худосочная рука обхватила длинную отполированную до блеска рукоять. Я испытал его баланс едва заметным движением кисти. Да, великоват он для подростка. Ловко мне с ним не управиться, как в моём прошлом теле. Оставим его на потом — сейчас мне нужен был хотя бы один точный и сокрушительный удар, пока эти твари уверены в своей безнаказанности и не ждут атаки.
Решив воспользоваться колуном, я осторожно выдернул его из колоды. Сталь с глухим шепотом вышла из объятий древесины. Колун тоже оказался весьма увесистым для Мишкиной слабой руки. Я оценил его вес коротким взвешивающим движением. Рубить его тупым лезвием бессмысленная затея, зато с небольшого расстояния его можно было метнуть в затылок одного из мужиков.
Конечно, для Мишкиной кондиции и этот финт может оказаться неподъемным, но я постараюсь. Вот только что делать со вторым уродом? Голые руки против его здоровенной туши — верная смерть. Решение пришло неожиданно — мой взгляд упал на длинную и острую щепку, отколотую от полена.
Она была размером с хороший кинжал, а ее конец был заострен до почти игольчатой остроты. Примитивное, но эффективное оружие ближнего боя. Не идеально, но всё же лучше, чем голые руки. Да и опыт у меня какой-никакой имеется.
Зажав в левой руке щепку, острый край которой тут же впился в ладонь, и подхватив колун правой, я скользящим шагом, почти не отрывая стоп от земли, начал тихо приближаться к мужикам. Каждый шаг давался с трудом: мышцы подрагивали, сердце тяжело билось о ребра, словно пытаясь вырваться из груди и выдать меня с головой.
Это явно были не мои реакции, а доставшиеся мне в наследство от пацана. Я как мог, старался их погасить, но они время от времени прорывались. Однако, ублюдки были слишком увлечены, чтобы обращать на что-то внимание. Звук их грубых голосов, их тупое лошадиное ржание, заглушало все в округе. Да и не ожидали они нападения.
Дистанция сократилась до критической. Правая рука сама собой занесла колун за голову, мышцы плеча и спины, вопреки разлитой по телу слабости, сжались в тугой жгут. Резкий, взрывной выброс силы. Колун, перевернувшись в воздухе тяжелым стальным лезвием, описал короткую молниеносную дугу.
Удар тупого лезвия пришелся точно в затылочную кость, раздробив её с глухим влажным хрустом. Мужик даже не вскрикнул, а лишь хрипло выдохнул. После чего он грузно, как мешок с дерьмом, чем он на самом деле и являлся, повалился вперед, на колени, а затем воткнулся лицом в утоптанную землю. Первый готов!
Второй, ошалело оторвавшись от своего увлекательного занятия, на долю секунды застыл, уставившись на упавшего подельника. Его мозг, одурманенный сивухой, запах которой я почувствовал еще на подходе, не успел обработать происходящее. Этой задержки мне хватило с лихвой.
Оттолкнувшись от земли, я рванул вперед, преодолевая слабость в мышцах одним взрывным движением. Пока второй урод, широко раскрыв рот, начал поворачиваться ко мне, я был уже у него за спиной. Моя левая рука, с зажатой в ней щепкой-кинжалом, молнией взметнулась снизу-вверх. Я даже не целился, действуя на рефлексах и вкладывая в удар всю мощь своего хилого тела.
«Лезвие» щепки легко пробило мягкие ткани, пронзило гортань и уперлось во что-то твердое — возможно, в основание черепа. Раздался булькающий, захлебывающийся звук. Из широко распахнутого рта мужика вырвалось клокотание и хлынула чёрная кровь.
Его глаза, еще секунду назад пьяные от сивухи и вседозволенности, стекленели, наполняясь предсмертным ужасом. Я выдернул щепку и отскочил. Он рухнул на бок, забившись в судорогах, а из раны под подбородком хлынула темная, густая кровь, заливая ему бороду и грудь. Второй тоже готов!
Я стоял над двумя утырками и прерывистое дыхание вырывалось из моей груди со свистом. В ушах стоял звон, нарушаемая лишь предсмертным хрипом второго ублюдка. Но это был еще не конец, а небольшая передышка. Предстояло еще разобраться с главным упырем-кровопийцей. А из дома, отчего-то, не доносилось больше никаких криков, и это меня весьма беспокоило. Стоило поторопиться, а то как бы не случилось чего непоправимого…
[1] Сыпняк (сыпной тиф) — это острое инфекционное заболевание, вызываемое риккетсиями Провачека, передающееся через укусы платяных вшей. Проявляется сильной интоксикацией, высокой температурой, специфической сыпью (обычно на 4–6 день), поражением сосудов и нервной системы.
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Некоторое время я стоял, прислушиваясь к тишине за стенами избы — но все было тихо. Слишком тихо. Ни крика, ни ругани, ни даже ударов. Гребаный упырь в избе не услышал, как я убирал его псов. Но эта тишина была хуже любого грохота. Она леденила душу.
Кровь на щепке была теплой и липкой, она медленно стекала по пальцам, смешиваясь с потом и грязью. Я сжал окровавленное дерево так, что суставы побелели, чувствуя, как занозы впиваются в мою ладонь. Вернулся к колоде, засунул щепку за пояс — на всякий «пожарный». Она влажно прилипла к мокрой от пота рубахе.
Пальцы обхватили рукоять топора — тяжелого, массивного, с широким лезвием, тускло поблескивающим в лунном свете. С ним я вернулся к избе и, затаив дыхание, заглянул в освещенное окошко. Картина, которую удалось увидеть, меня не обрадовала, а вогнала в сердце еще одну ледяную иглу.
В углу комнаты, на голых, выскобленных добела досках пола, неподвижно, словно сломанная кукла, лежала женщина. Мать Мишки. Еще не старая и, должно быть, прежде весьма симпатичная, если бы не чрезмерная худоба и синяки под глазами. Она не двигалась, её глаза были закрыты, и я не мог понять, дышит она или нет.
А на кровати… Сука! На кровати, лежа со спущенными штанами на извивающейся девчушке в разорванном платье и держа ее за горло мохнатой лапой, елозил здоровенный мерзкий мужик в атласной красной рубахе. Его пропотевшая спина вздымалась и опускалась в мерзком, животном ритме.
Молодая девушка, еще совсем девчонка, билась под ним беззвучно, хватая воздух открытым ртом. Ее глаза, залитые слезами, были неестественно широко раскрыты, полные такого немого ужаса и боли, что в мою собственную кровь будто плеснули раскаленного металла.
Ее губы были разбиты, скулы в кровоподтеках, а тонкие пальцы с обломанными ногтями из последних сил царапали атласную рубаху насильника, не в силах скинуть с себя эту тушу. Из горла девчушки вырывался лишь тихий сип — толстый упырь все сильнее и сильнее сжимал ее шею.
Её движения становились медленнее и слабее. Еще пара секунд — она перестала сопротивляться и обмякла. Ее руки безжизненно упали на перину, а полный ужаса взгляд уставился в потолок, медленно стекленея.
Сердце у меня в груди оборвалось, замерло и провалилось куда-то глубоко. Затем выскочило обратно, застучав, как бешеный паровой молот. Я понял, если не потороплюсь, эта тварь ее просто прикончит — задавит, как таракана, и даже не заметит.
Рукоять топора скрипнула в моих судорожно сжатых ладонях, когда я опрометью ринулся к двери, которая, к моему облегчению оказалась не заперта. В темных сенях я чуть не навернулся о какую-то хрень, попавшую мне под ноги. Но я как-то устоял на ногах, умудрившись ничем не загреметь и, не теряя ни секунды, ворвался в горницу.
Половицы под ногами скрипнули, да и я хрипло дышал, как загнанная лошадь. Но насильник не обратил на это внимания, полностью поглощенный своим мерзким делом.Его туша всё еще раскачивалась в мерзком ритме, тряся жиром. Он что-то хрипел, роняя слюни на потную рубаху, плотно натянутую на жирной спине.
Я не видел ничего, кроме этой спины. Не слышал ничего, кроме собственного пульса в висках и его хриплого сопения. Кровавая пелена застлала глаза, даже никаких мыслей у меня в голове не было. Была лишь ясная и холодная решимость.
Я взмахнул топором, рукоять которого лежала в моих ладонях как влитая и вонзил его в потную спину гребаного борова. Лезвие вошло глубоко, с хрустом перерубленных рёбер. Я даже испугался: не задел ли случайно сестрёнку?
Но, нет — урод был слишком грузным и толстым, чтобы я с одного удара сумел пробить его насквозь. Толстяк задрожал, его атласная рубаха мгновенно пропиталась темной, почти черной кровью. Я дернул топор, но выдернуть его не смог — слишком глубоко он засел.
Используя длинную рукоять вместо рычага, я повалил насильника набок, стаскивая его мерзко подрагивающую тушу с девчонки. А затем ногой кое-как столкнул его с кровати. Деревянная рукоять громко стукнула о половицы. Но моё всё внимание было приковано к хрупкой неподвижной фигурке на смятой постели.
Я рухнул на колени у кровати, руки мои тряслись.
— Сестрёнка! Господи, сестрёнка, держись! — хрипло бормотал я, сам не понимая, откуда брались эти слова.
Я наклонился к её лицу, пытаясь уловить хоть какое-то движение воздуха. Ничего. Затем мои пальцы коснулись её шеи, скользнули по влажной горячей коже, ища сонную артерию. Но под подушечками пальцев не было никакой пульсации, лишь тепло уходящей жизни и страшная, податливая хрупкость трахеи. Её глаза, все еще широко открытые, смотрели сквозь меня, в никуда.
Автоматизм, выработанный годами, включился мгновенно. Чему-чему, а реанимационным мероприятиям в своё время меня учили крепко. Я осторожно, но твердо запрокинул её голову, открывая дыхательные пути. Большим пальцем раздвинул её распухшие губы, проверяя, нет ли во рту препятствий. Чисто.
Глубокий вдох. Я зажал ей нос, своим ртом обхватил её губы и резко, с силой, вдохнул в нее воздух. Её грудная клетка, такая худая, что проступали ребра, поднялась. Я отстранился, давая сделать пассивный выдох. Он вышел со слабым пугающим сипением. Второй вдох. Грудь снова вздулась.
Затем мои руки нашли нужную точку — нижнюю треть грудины. Ладони, одна на другой, с переплетенными пальцами. Начал непрямой массаж сердца. Глубоко и ритмично, с четким интервалом, как вдалбливали до тошноты: тридцать надавливаний.
Ребра под ладонями хрустнули с противным звуком. Я почувствовал, как ломаю хрупкие кости ее истощенного тела, и внутренне содрогнулся, но не остановился. Так надо. Это цена. Если еще возможно её вытащить с того света… Воздух. Еще два вдоха. Снова тридцать надавливаний.
Кожа на ее шее и груди стала проступать синими, причудливыми разводами — посмертная синюшность, гипостазы. Кровь, перестав качаться сердцем, под действием тяжести стекала вниз. Я видел это, понимал, что это конец, но руки продолжали работать. Тридцать надавливаний. Два вдоха. Тело под моими ладонями было еще теплым, но это было тепло угасания, в котором уже нет огня жизни.
Я делал это снова и снова. Цикл за циклом. Пот заливал глаза, с губ стекала соленая смесь моей слюны и ее крови. В ушах стоял оглушительный гул, сквозь который пробивался лишь этот жуткий хруст под моими ладонями. Я не знаю, сколько прошло времени. Минута? Пять? Десять? Полчаса?
Наконец я остановился, обессиленно опустив дрожащие руки. Мои легкие горели, спину свело судорогой. Я снова приложил пальцы к ее шее, прищурился, вглядываясь в зрачки. Ничего. Абсолютная тишина. Ни единого признака жизни. Только неподвижность и нарастающая одутловатость на лице.
Она была мертва. Я опоздал. Все мои действия, весь этот ураган ярости и попыток её спасти — всё было напрасно. И тогда на меня обрушилось это. Волна такого всепоглощающего, физически осязаемого горя, что я чуть не рухнул на пол. Словно невидимый громадный кулак ударил меня под дых.
В горле встал плотный ком, сдавивший дыхание. Глаза застили слезы — не мои, чужие — Мишкины. На меня навалилось чувство полного, тотального крушения мира. Чувство вины, острое, как лезвие опасной бритвы. Я должен был прибежать раньше! Должен был защитить! Я — единственный, кто мог… Но не смог…
Это знание жгло изнутри, это отчаяние выворачивало душу наизнанку. Но сквозь этот шквал боли часть моего сознания, та, что была мной, холодно и отстраненно наблюдала. Я понимал: эти чувства, эта лава боли и вины — «фантомная» память реципиента, бывшего хозяина этого тела.
Это реакция Мишки, его «сознания» или «подсознания», все еще живущего в этих нервных окончаниях, в этом сжатом до боли сердце. Это его сестра. Его родная кровь. Его провал. Да и мой провал тоже.
Я закрыл ее глаза ладонью, заставив веки сомкнуться. Мои пальцы дрожали. А потом поднял голову и посмотрел на лежащую в углу Мишкину мать. И понял, что она тоже мертва. Я понял это по той неестественной, кукольной расслабленности её конечностей и по синеве, уже густо легшей на щеке, прижатой к полу.
Тишина в избе стала густой и окончательной, нарушаемая лишь моим тяжелым дыханием и тихим предсмертным хрипом, всё ещё исходящим от недобитка на полу. Здоровый, гад — этот урод всё ещё дышал. Но, ему совсем недолго осталось — с такой раной в начале двадцатого века выжить нереально. Да и не оставлю я ему никакого, даже самого малого шанса. Такие нелюди вообще не должны жить и плодиться!
Волна чужого, всесокрушающего горя все еще билась во мне, пытаясь подточить мой дух и погрузить в депрессию. Но безуспешно. И пусть искренние Мишкины слезы текли по моим щекам, но сквозь эту пелену горя пробивался мой холодный и непоколебимый рассудок битого-перебитого жизнью старого ГРУшника.
Интересно, как непредсказуемо действует судьба — в своем родном мире я сумел спасти троих из пожара, а здесь уже у троих пришлось отнять их никчемные жизни. Ведь эти уроды без моего вмешательства так и продолжали бы творить беззаконие. Зато теперь горя в мире станет хоть на капельку, но меньше.
Что это, действие неизвестных мне законов мироздания? Три «плюс» на три «минус». Общий «баланс жизней» не нарушен, если не брать в расчет более сотни лет, разделяющих эти жизни… Да, я забыл еще три смерти: Мишки, его матери и сестры.
Но они, похоже, должны были умереть и так, и этак, с моим вмешательством или без. В этом случае ничего не изменилось.! Я мотнул головой, отгоняя кощунственные мысли. Нет! Этак я и в Господа Бога поверю. А в нашем насквозь вещественном мире действуют только физические законы. А как же тогда я сюда попал? Все просто — некоторые из законов нам просто еще не известны. Вот так, и никак иначе!
Теперь нужно было срочно обдумать мои дальнейшие действия. Раз Мишкины мать и сестра были мертвы, это развязывало мне руки и давало большую свободу действий. Честно признаться, они стали бы для меня тяжким грузом, ведь я бы их не бросил, поскольку чувствовал за них ответственность.
Теперь этой ответственности не было. Я был абсолютно свободен в своих поступках. А ты, Мишка, извини, что я не сумел… Но я старался изо всех сил! С осознанием этого факта Мишкино отчаяние стало понемногу отступать. И я, наконец-то, почувствовал себя — собой. Кстати с такой реакцией нужно будет научиться справляться получше — иначе можно обделаться в самый ответственный момент.
Итак, перво-наперво — нужно убираться подальше от Никольского. Думаю, в Питер. Но просто так уйти тоже нельзя — приедет полиция… Урядник или становой[1] — услужливо подсказала мне Мишкина память. Я оценил насколько это удобно, ведь вжиться в окружающее меня время будет намного легче.
Гибель сразу шести человек скорее всего на тормозах не спустят. Расследование точно будет. Значит, мне надо постараться сделать всё так, чтобы это выглядело как несчастный случай.
Я медленно поднялся на ноги, окидывая избу оценивающим взглядом. Трое подвыпивших скотов притащили беззащитных женщин. Что в этом удивительного? Да ничего. Обычное дело, подсказала мне память Мишки. Этот гребаный кровопивец — Фрол Кузьмич, постоянно такую дичь творил. Только до поры обходилось без трупов.
И никто ему против ничего не мог сказать — ведь благодетель же! От голодной смерти кажный божий год сельский гнилой народишко спасает. На него ж молиться надо! А бабы чё? Ну, утрётся одна-другая-третья, поплачет в подушку — так от них же не убыло ничё.
В общем, собрались упыри, попили, погудели, учинили бля… бесчинство. Так, наверное, будет рассуждать местный следак… э-э-э… полицейский пристав, которого пришлют. А что потом? Потом они могли и поссориться. Или просто, в пьяном угаре, устроить пожар. Бывает? Легко! Опрокинули коптилку…
Мой взгляд упал на керосиновую лампу, что стояла на столе, освещая горницу мерцающим, неровным светом. Еле слышно потрескивал фитиль. Вот и ответ: вот точно такую же и опрокинули. Сколько таких случаев в необъятной Рассее-матушке? Да не сосчитать!
План сложился в голове с кристальной четкостью: пережрались самогона, уроды. Началась драка, повода уже не узнает никто. Лампа опрокинулась. Горящий керосин разлился по полу, по половикам, по деревянным полам. Ослабевшие от побоев женщины тоже не смогли выбраться. Все сгорели. Концы в воду. Чистая, ясная, и неудивительная для всех история. Оставалось лишь все правильно обставить.
Я оторвал взгляд от лампы и взглянул через окно на улицу. Там, в лужах крови, у крыльца лежали два тела — мертвые «псы» кулака-мироеда. Прошка и Гришка-косой — вспыли в Мишкиной памяти их имена. Тяжелые, бездыханные, налитые свинцом здоровенные туши. А мне их еще надо в дом затащить… Не надорваться бы, ведь я сейчас натуральный задохлик, которого и ветром качает.
Сжал зубы до скрипа. Шагнул к дверям. Первым был Прошка — тот, кого я острой щепкой уработал. Ухватил его подмышки. Потянул. Сука, ну какой же он здоровый кабан! Слабая спина предупреждающе заныла. Ноги подрагивали, проскальзывая по траве.
Я был похож на мелкого муравья, волочащего в муравейник огромную мертвую гусеницу. Каждый шаг давался с хриплым стоном, вырывавшимся из горла помимо воли. Острый запах свежей крови ударил в ноздри, забивая вонь сивухи, дешевого табака и немытого тела.
Я тащил этого дохлого ублюдка, чувствуя, как трещит каждый позвонок и как «воет» от перенапряжения поясница. Казалось, еще немного — и хрустнет что-то внутри, или лопнет. Но вот и порог. Я перевалил тушу через него, едва не рухнув сам, и Прошка с с глухим мягким стуком бухнулся на половик. Так на половике я его в горницу и отволок.
Вдох-выдох. Руки дрожат. Ноги ватные. Спина горит. Но, надо иди, за второй тушей.
С Гришкой, к счастью, было полегче. Он был суше, костистее и куда меньше весил. Я волок его на крыльцо за ноги, а его голова мерно стучала по грязным ступеням крыльца. Тук-тук-тук, словно сам дьявол стучал в двери этой избы, просясь в гости.
В горле стоял ком от натуги, в висках стучало. Руки ходили ходуном, но я справился. Вся дохлая гоп-команда в сборе. Я рухнул на лавку, давясь кашлем и смотря сквозь пелену усталости на пять мёртвых тел. Да уж, круто началась моя адаптация в этом мире. Что же меня дальше-то ждёт, учитывая грядущие потрясения в стране?
Но, хватит рефлексий! Пока дело не сделано — совершенно не до философских рассуждений. Отдышался. Теперь нужно расставить эти «шахматные фигуры» на соответствующие «клетки доски».
Схватив Прошку под мышки, поволок его к столу. Усадил спиной к ножке, сунув в руку большую бутыль с самогоном. Пришлось разжимать окоченевшие пальцы и с силой вкладывать в них стеклянное горлышко. Потом занялся Гришкой-косым, которого пристроил возле Мишкиной матери.
После притащил с улицы колун, которым то был убит, и положил возле раздробленного затылка урода. Осмотрелся, прикидывая, как можно трактовать события, произошедшие в доме. По всем прикидкам выходило следующее: хозяин дома, насилуя, задушил Мишкину сестру, а Гришка-косой, удерживая обезумевшую мать, неосторожно свернул ей шею.
А ворвавшийся в дом и отчего-то рассвирепевший Прошка раскроил колуном голову подельника и зарубил хозяина дома топором. После чего вдрызг напился, опрокинул лампу со стола, и все сгорели. Так себе, конечно, версия — любой опытный сыскарь не оставит от неё камня на камне, но ничего другого устроить так быстро я не смог.
Если особо не приглядываться, был только один затык во всей этой истории — рана от щепки, которой я пробил Прошке глотку. Она была маленькой, «незаметной», и я надеялся, что мягкие ткани трупа в пожаре, который я сейчас устрою, сгорят дотла. Кто будет вглядываться? Может, и прокатит мой спектакль.
Закончив с «декорациями», я на скорую руку обыскал дом. Мне нужны были хоть какие-то средства для выживания. Особо много денег я у кулака не нашел, видимо он хранил их в каком-то тайнике, но что-то около трех сотен рублей я всё-таки умудрился экспроприировать.
По Мишкиным меркам это вообще была огромная сумма. Ведь рабочий в городе сейчас получал в среднем 35–40 рублей в месяц. Я нашел в сенях крепкий сидор, в который засунул хороший охотничий нож, краюху хлеба, несколько копчёных колбас, крупы и добрый кусок солонины, которые обнаружил в амбаре.
Туда же отправился и небольшой закопченный котелок — надо же будет в чём-то варить экспроприированную у кулака крупу. НУ, и ложку тоже не забыл. Но еще больше, прямо как родному, я обрадовался найденному у Фрола обрезу и патронам, которые упрятал в тот же сидор.
Так-то у чертова упыря хватало охотничьего снаряжения, но таскать его с собой было неразумно. Обрез — совсем другое дело. Итак, остался последний штрих — лампа. Я еще раз огляделся. Да, все как надо. Тяжело вздохнул и подошел к столу.
— Прости, Мишка, — хрипло пробормотал я, — что вышло так, а не иначе.
И опрокинул лампу на пол. Пламя с жадным шипением побежало по пролитому керосину, с жадностью накинулось на самогон, вытекающий из бутыли в руке Прошки. Затем стало лизать половики, взбираться по ножке стола. Языки огня потянулись к еще подающему признаки жизни телу гребаного упыря.
Я вышел на улицу, захлопнув за собой дверь. Вскоре из-под стрехи повалил густой дым, а вскоре рванет и жаркое пламя, которое скроет все следы, все свидетельства моего присутствия. Все, кроме пепла и обугленных костей.
Я сделал глубокий вдох. Воздух был холодным и чистым. Мишкина боль окончательно отступила, оставив лишь легкую, фантомную тяжесть на душе. Но это было ничто по сравнению с всепоглощающим чувством свободы. Я был жив. Я был молод. Я был свободен.
Повернувшись спиной к дому, который уже вовсю полыхал, отражаясь заревом в моих сухих глазах — норма слёз на сегодня уже выплакана, я зашагал прочь от горящего подворья кулака, навстречу своей новой жизни.
[1] Становой пристав и полицейский урядник — нижние чины и должностные лица уездной полиции в Российской империи (XIX — нач. XX вв.). Становой пристав возглавлял стан (несколько волостей), отвечая за порядок. Урядник (учреждены в 1878 г.) был его ближайшим помощником на селе, осуществляя надзор за сотскими и десятскими.
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Сознание вернулось ко мне мучительной, раскалывающей голову болью. Сперва я не понял ничего: ни где я, ни что со мной. Сквозь сомкнутые веки бил яркий, но рассеянный свет. Воздух был густым, тяжелым и пряным — пахло дымом костра, полевыми травами и жареным мясом, от запаха которого, даже не взирая на терзающую меня головную боль, рот наполнился слюной, а в животе заурчало.
Я лежал на чем-то мягком, укрытый «лохматым» и грубым на ощупь одеялом. Под трещавшей, словно с крепкого похмелья, головой даже ощущались какие-то подушки. Где это я? С трудом разлепив веки, я попытался сесть, но мир поплыл, руки подогнулись, и я снова рухнул на подушки, издав тихий стон.
Только теперь до меня дошло, что я нахожусь внутри огромного шатра. Его высокий конусообразный свод поддерживал центральный шест, украшенный причудливой резьбой. Стены были сшиты из плотного, но основательно потертого на швах брезента и расшиты яркими, пестрыми лоскутами материи, образующими сложные, гипнотические узоры.
Сквозь прорехи в пологе пробивались лучи солнца, превращая частицы пыли, витающие в воздухе, в золотые танцующие спирали. Внутри царил уютный, обжитый хаос. На сундуках, окованных потертой медью, лежали расшитые золотой нитью подушки. С полок, сколоченных на скорую руку, свисали пучки сухих трав, связки чеснока и какие-то корешки.
Где-то в углу поблескивал медный таз, а рядом на грубой циновке стояли глиняные кувшины и деревянные миски причудливой формы. Из-за стенок шатра до меня доносились какие-то звуки: невнятная речь, громкий смех, ржание лошадей, и тягучий заунывный напев.
Голова раскалывалась, когда я попытался собрать осколки памяти в единую картину. Я, вроде бы, помнил все до мельчайших деталей. Как я, стиснув зубы, выбрался огородами из Никольского, петляя между заборами, падая в грязь, слыша за спиной громкий набат. Помнил пожарище усадьбы Фрола Кузьмича, зарево которого еще долго виднелось за моей спиной.
Помнил, как бежал через поля, спотыкаясь о распаханные борозды. Помнил, и как добрался до ближайшего леса. Помнил, как сумка с припасами и обрезом оттягивала плечо. Помнил, как всю ночь безостановочно шел, глубже и глубже уходя в чащу, стараясь убраться как можно дальше от неприветливо встретившего меня села.
Ветки хлестали по лицу, под ногами хрустел сухой хворост, и каждый звук заставлял оборачиваться и вжиматься в землю в ожидании погони. Но никакой погони не было, да и не могло быть. Просто об этом вопили Мишкины чувства, которые я временами не мог мгновенно усмирить. Я шел, пока ноги не стали подкашиваться, а в глазах не поплыли черные круги.
Я помнил, как наконец выбрался на опушку и увидел, как первые утренние лучи окрасили восток кроваво-багровым светом. Это зарево напомнило мне пожар в усадьбе, и по спине пробежала ледяная дрожь. Я почувствовал, как последние силы покидают меня.
Ноги подкосились. Я рухнул на мокрую от росы траву, судорожно вцепившись пальцами в холодную землю. Я пытался подняться, но не мог. Перед глазами поплыла темнота, густая и бездонная, которая накатила и поглотила меня без остатка. И после — ничего. Лишь пустота и небытие.
И вот теперь я здесь. В этом странном, пестром шатре, среди незнакомых запахов и звуков. Я снова попытался приподняться на локте, и на этот раз мне это удалось. Как раз в этот момент тяжелая занавеска у входа в шатер откинулась, и в проеме, очерченная ослепительным солнечным светом, появилась высокая смуглая женщина, лет сорока, в длинной цветастой юбке. Ее темные, пронзительные глаза внимательно и без испуга изучали меня.
— Дэвла! Неужто очнулся, болезный? — произнесла она хрипловатым, мелодичным голосом.
[Дэвла! — Боже! (цыг.)]
— Похоже на то… — осторожно ответил я. — Долго я так… провалялся?
Кусочки мозаики наконец-то встали на свои места, и я понял, что нахожусь в цыганском таборе. Шатры, ржание лошадей, цветастая юбка женщины, да и сама внешность незнакомки — всё это подтверждало мои догадки.
— Трин дивэ́с, — ответила цыганка.
— Три дня? — догадался я.
— Да, — подтвердила она. — Думали, отходишь уж к праотцам своим. А глядишь ты — оклемался, чяво!
[Чяво — мальчик, парень (цыг.)]
— Жар плохой, лютый, тебя двое суток не отпускал, — сказала женщина, приблизившись ко мне и опустившись рядом на нары. Её движения были плавными и бесшумными. Она приложила прохладную ладонь к моему лбу, и от её прикосновения отчего-то стало спокойно, как в далёком детстве. — Бредил ты страшно. Кричал…
Она поправила повязку на моей голове, протянула руку и взяла глиняную кружку, стоявшую на низком деревянном сундуке.
— Пей! — Протянула она мне неказистую тару. — Это отвар. Он силы тебе вернёт, и боль успокоит.
Я благодарно кивнул и принял кружку. Подлечиться, действительно, не помешало б. Может, голова хоть немного пройдет. Горьковатый травяной напиток обжёг губы, но с каждым глотком по телу разливалось блаженное тепло, действительно унимая боль и разгоняя муть в голове.
Хрен его знает, чего она туда намешала, но я выпил «лекарство» до дна. Пока пил эту горькую тягучую жижу, еще раз осмотрелся. Шатёр был небогатым, но весьма уютным. На земле — пёстрые домотканые ковры и старые шкуры.
— А… а мои вещи? — спросил я, внезапно вспомнив про свой сидор в котором остался обрез.
— Не переживай, чяво, целы твои вещи, — кивнула женщина. — И сумка твоя, и… железо твоё. Никто из ромалэ ничего у тебя без спросу не возьмёт.
А вот это заявление мне показалось весьма странным, я эти вещи четко улавливаю. Она сказала «у тебя не возьмёт». Выходит, что у другого они бы легко взяли, совершенно не терзаясь угрызениями совести. Интересно, чем это я им так приглянулся, что у меня появились такие привилегии?
— Меня зовут Рада, — произнесла цыганка, прикоснувшись рукой к своей груди.
— А меня — П… Михаил… — с небольшой запинкой ответил я. Моё старое имя умерло вместе со мной там — в будущем. — Можно просто Миша, — добавил я.
— Странно, а в бреду ты именно с Мишей говорил… — удивила она меня. — Прощения просил, что семью его не смог уберечь — мать и сестру. — Она помолчала, глядя на меня своим пронзительным взглядом, будто пытаясь прочитать что-то сокрытое.
— Не знаю, — пожал я плечами, — отчего так вышло. Мои мать с сестрой действительно мертвы, — произнёс я, чувствуя, как вновь накатывает на меня Мишкина горечь от потери. — А что вообще со мной произошло?
— Мы нашли тебя в лесу, чяво, — ответила цыганка, — с пробитой головой. Ты был жив, но душа твоя держалась на волоске…
— А почему не бросили меня там, а решили выходить? — в лоб спросил я, решив сразу расставить все точки над «и». Как-то не вериться, что ромалы решили выходить полумёртвого чужака? Не то нынче время — каждый думает, как бы самому выжить.
— Речь не мальчика, но мужа, — удивленно произнесла цыганка, а я понял, что это явный прокол. Насчёт спасения — это ты у нашей шувани[1] спроси, — пожала плечами женщина. — Если бы не она… мы бы, действительно, просто проехали мимо — табору проблемы не нужны, — честно призналась цыганка. — Пока отдыхай, чяво, а я её сейчас позову. Выпей еще… — Она подлила в мою кружку еще отвара, а затем вышла, оставив меня наедине с гулом табора.
В её словах не было угрозы, и я постарался расслабиться. Я сделал ещё один глоток горького отвара, прислушиваясь к жизни табора за стенкой шатра. Эти звуки, смешиваясь с теплом от отвара, разливающимся по телу, вызывали странное чувство отрешенности.
Голова, действительно, уже почти не болела, тело слушалось, хоть и было слабым, как после долгой болезни. Но я уже полностью пришёл в себя и, если что, мог ужу дать отпор. Хотя, вроде бы, никто не собирался на меня сейчас нападать. И вообще, они могли бросить меня на произвол судьбы, но отчего-то не сделали этого.
— Шувани… — прошептал я тихо.
Это цыганское слово было мне известно. Значит, тут есть своя знахарка, ведунья. Та, что решила мою судьбу и не бросила умирать в лесу. Интересно, что она увидела во мне такого, что заставило её помочь? Неужели просто милосердие? Сомневаюсь — слова Рады о том, что «у другого бы взяли», не давали мне покоя. Здесь явно действовали свои, неизвестные законы.
Шатер приоткрылся, и в него бесшумно проскользнула невысокая худая старуха. Она была облачена в темные, многослойные одежды, а с шеи на цепях свисали амулеты из костей, камней и дерева. Её лицо было изрезано морщинами, как старый дуб корой. Но глаза…
Глаза были «бездонными», яркими и пронзительными, как глубокий зелёный омут. Они уставились на меня, как будто засасывая. И под этим взглядом я почувствовал себя абсолютно голым, словно вывернутым наизнанку. У меня неожиданно возникло такое ощущение, как будто она знала про меня всё.
Не говоря ни слова, она подошла к лежанке, её пальцы, сухие и легкие, как прутики, прикоснулись к моей голове, обошли туго замотанную тряпкой рану. От её невесомого прикосновения по коже побежали крупные мурашки. Я как будто почувствовал струящуюся от неё энергию. Не простая это бабка! Ох, не простая!
— Ну что, чяво, — её голос был скрипучим, и вызывал непонятную дрожь у меня в душе, — вижу, жить будешь. Силы вернулись?
— Спасибо вам, уважаемая! — с чувством поблагодарил я. — За то, что не прошли мимо…
Старуха хмыкнула, её лицо озарила кривая ухмылка. Она тихо уселась на край лежанки. Её движения были еще плавнее и бесшумнее, чем у Рады.
— Наша дорога не терпит мёртвых. Они могут привлечь зло. Но ты… ты не простой муло̀[2]. Я чувствую в тебе неведомую силу, способную перевернуть весь мир.
Я замер, чувствуя, как холодеют пальцы. Она говорила явно обо мне.
— Кто вы такая? — выдохнул я. — Колдунья?
— Да, шувани, — подтвердила старуха. — Та, что видит невидимое обычными смертными. Ты уже умирал… И это тело, не принадлежащее тебе — тоже. Но, тем не менее, ты всё равно жив. Значит, Высшим Силам что-то надо от тебя. А кто я такая, чтобы становиться у них на пути?
Она наклонилась ко мне ближе, и я почувствовал, как от неё пахнет горькой полынью.
— Пока отдыхай, дромари. Набирайся сил. Твой путь ещё не закончен. Он только начался.
[Дромари — путник (цыг.)]
Она так же бесшумно поднялась и вышла, оставив меня в оцепенении. «Ты уже умирал… И это тело, не принадлежащее тебе — тоже». Как она могла это знать? Никто, абсолютно никто в этом мире не мог этого знать. Но эта старуха «увидела» всё. С научной точки зрения это необъяснимо, как, впрочем, и моё появление здесь.
Жизнь табора за пределами шатра текла своим чередом, а я лежал и чувствовал, как моя незыблемая реальность раскалывается на части. Я схватился за голову, но не от физической боли (голова почти перестала болеть), а от попытки осмыслить сказанное.
«Неведомая сила»? «Перевернуть весь мир»? Мысли опять спутались, смешиваясь с дурманящим действием отвара. Я закрыл глаза, и перед ними поплыли кошмарные видения, преследующие меня еще в «прошлой» жизни. И мне пришлось основательно потрудиться, чтобы не сойти с ума.
Я не знаю, сколько прошло времени — час или несколько минут, когда шатёр снова распахнулся. На пороге стояла Рада. В её руках дымилась миска с густой похлёбкой.
— Ну что, виделся с нашей шувани Сайей? — спросила она, ставя еду рядом со мной. По её глазам я понял, что разговор с шувани не был для неё тайной.
— Виделся, — хрипло ответил я. — Она… много чего наговорила.
Рада лишь мудро улыбнулась.
— Сайя не говорит — она предрекает. Её слова — не просты. Но если ты их сумеешь разгадать — ты сможешь многое, чяво. — Она присела рядом. — Прислушайся к ней. Глупый не слушает, а умный — слушает и готовится.
— К чему мне готовиться? — с вызовом спросил я, впервые за долгое время чувствуя не страх, а знакомую ёдкую злость. — К тому, что я должен «перевернуть мир»?
Цыганка покачала головой, её серьги и монисто на груди мелко зазвенели.
— Ромалы[3] говорят: не человек выбирает дорогу, а дорога выбирает человека. Ты думаешь, ты здесь оказался случайно? Нет. Ты был приведён силами, неподвластными человеческому разумению. Для чего — время покажет.
Она встала, показывая на миску.
— Ешь. Сила нужна не только для тела, но и для духа. Завтра шувани поговорит с тобой снова. Она сказала, пора «открыть тебе глаза».
Фраза прозвучала зловеще. Я не был уверен, что хочу, чтобы мне «открывали глаза». Мне с лихвой хватало и своих собственных кошмаров. Но выбора, как обычно, мне не оставили. Что ж, я уже готов ко всему, что уготовила мне судьба.
Я машинально взял миску. Похлёбка оказалась на удивление вкусной и сытной. Да, цыганка была права — надо было набираться сил. Завтра мне предстояло выяснить, что эта старая колдунья подразумевает под словами «открывать глаза». И какую цену придётся заплатить за то, что они не прошли мимо моей бессознательной тушки.
Теплая похлебка, густая и наваристая, поначалу вернула мне ощущение твердой почвы под ногами. Каждый глоток был глотком жизни, отгоняющим наваждение и призрачные страхи. Но сытость оказалась обманчивой. Едва я опустошил миску, как меня вдруг накрыла свинцовая волна усталости.
Веки стали невыносимо тяжелыми, мысли снова поплыли, на этот раз не от дурмана, а от перенасыщения. Я едва успел отодвинуть посуду, как провалился в черную, бездонную яму забвения, где не было ни кошмаров, ни старой колдуньи Сайи, ни всего этого безумного мира прошлого.
На этот раз мой сон был без сновидений и похож на «обычную» черную яму, в которую я провалился. Однако, полноценно выспаться мне не удалось — меня грубо встряхнули, жестко и болезненно вернув в жестокую реальность.
— Чяво! Миша! Вставай! Немедленно!
Голос Рады был сжат, как взведённая пружина, в нем не осталось и следа от вчерашней тихой рассудительности. Она безжалостно трясла меня за плечо, и в ее глазах, которые я успел разглядеть в полумраке шатра, стояла тревога.
— В чем дело, Рада? — попытался я протестовать спросонья.
В ответ она с силой сунула мне в руки мой же собственный вещмешок, с которым меня и нашли.
— Держи. Быстро, чяво! Тебе надо уходить!
Я машинально ощупал его содержимое. На ощупь всё было на месте: и завернутая в тряпицу еда, и холодный металл обреза, и горсть патронов к нему. Пока я приходил в себя, Рада уже засовывала мне в свободную руку пачку смятых шуршащих ассигнаций.
— Твои деньги…
— Часть возьмите себе… — Я попытался оттолкнуть ее руку, но цыганка была сильнее и настойчивее.
Она буквально насильно впихнула мне в пальцы пачку бумажек. Триста рублей, которые я экспроприировал в доме грёбаного Фрола Кузьмича. Целое состояние, за которое здесь, в таборе, наверное, могли бы и убить.
— Не надо — тебе нужнее! Бери и не спорь — так сказала Сайя!
— Рада, в чем дело? — наконец выдавил я уже более осознанный вопрос, сжимая в одной руке мешок, в другой — деньги, чувствуя себя полнейшим идиотом. — Ведь всё было хорошо…
Она на мгновение замерла, прислушиваясь к чему-то за стенкой шатра, а потом из нее посыпались слова, быстрые и отрывистые, как пули:
— Полиция. В табор прибыл отряд с урядником. Ищут того, кто убил пятерых человек и сжег усадьбу в Никольском. Им донесли, что мы подобрали какого-то раненного русского. Они уже здесь. Беги, пока тебя не нашли, чяво! Беги сейчас же! Даст Бог — еще встретимся! А сейчас — тебе надо уходить!
[1]Шувани (suvani): Цыганская колдунья, ведунья, способная лечить и прорицать.
[2]На цыганском языке «человек с того света» или «выходец из мира мертвых» чаще всего обозначается словом мулó.
Это понятие гораздо шире, чем просто «призрак»:
— Этимология: Слово происходит от причастия mulo — «умерший», «мертвый».
— Смысл: Так называют дух покойника, который по каким-то причинам вернулся в мир живых. В цыганской культуре верят, что муло может принимать человеческий облик или вид животного.
[3] «Ромалы» (от цыганскогорома — цыгане) — часто используемое в литературе и речи обращение к цыганам, означающее «цыгане» или «свои люди». Это слово подчеркивает этническую принадлежность, самоназвание (мн. ч. — рома, ед. ч. — ром) и культурную общность этой группы, особенно распространенной в Восточной Европе и России.
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    Глава 6
Интерлюдия
Некоторое время назад
Двор представлял собой жалкое и устрашающее зрелище. От добротной когда-то избы остался лишь почерневший остов, как обглоданный гигантской зверюгой скелет. Крыша зажиточного дома, крытая дорогущим оцинкованным железом, провалилась, и сквозь обугленные балки и стропила просвечивало хмурое утреннее небо.
Среди пепелища, как черный надгробный памятник эфемерности бытия, высились массивная закопченная печь. Воздух был густым и едким, он вяз в горле привкусом гари, спекшегося мяса и еще чего-то сладковато-приторного, от чего на душе у присутствующих здесь людей становилось скверно.
Кое-где из-под груды головешек еще упрямо вился сизый ленивый дымок. По этому жуткому пепелищу осторожно, стараясь не испачкать в саже форму, двигались темные фигуры уездных полицейских стражей[1]. Они расковыривали палками пепел, что-то искали, временами перешептываясь друг с другом.
В центре этого ада, неподалеку от еще исходящих теплом развалин, стоял полицейский урядник — плотный мужчина с закрученными усами и властным взглядом. Рядом с ним, сняв шапку и нервно теребя в руках кончик своей седой жиденькой бородёнки, стоял сельский староста. Лицо его, испещренное морщинами, выдавало крайнюю степень уныния, но в прищуренных хитрых и умных глазах читалось любопытство.
— И много же, говоришь, у Фрола добра-то было? — допытывался урядник, сверля старосту грозным взглядом.
— Богат был Фрол Кузьмич, ваше благородие, — «униженно» склонив голову, проскрипел старик. — Крепко на ногах стоял. Хозяйство серьёзное поднял, да только лют был без меры, да прижимист и скуп… Почитай, чуть не больше половины села у него в должниках ходила. А он с них за это по три шкуры драл, как будто креста на нём нет. Вот народишко на него зубы и точил. Не удивлюсь, что кто-то в отместку ему «красного петуха» подпустил…
Немного поодаль от дымящегося и еще стреляющего огоньками сруба, слонялся по усадьбе молодой человек в слишком чистом для этого места пальто и с новеньким саквояжем в руках. Это был земской врач, присланный «с оказией» из уезда, засвидетельствовать факт смерти, а то и насильственной. Своего медикуса в волости не было.
Лицо «хосподина дохтура» (как поименовал его староста), еще недавно бывшего студиозом и не успевшее утратить юношеской мягкости, было немного бледным и слегка напряженным. Он то и дело поправлял на носу круглые очёчки и нервно облизывал губы. Однако, это не помешало ему внимательно разглядеть аккуратно разложенные на брезенте рядом с уцелевшим каретным сараем почерневшие и обезображенные останки пяти человек.
Запах здесь вокруг «угоревших» стоял такой «специфический», что молодому человеку несколько раз пришлось подавлять подступающую тошноту, отворачиваясь и делая глоток «свежего» воздуха. Несмотря на это, молодой доктор горел профессиональным любопытством, стараясь не упустить ни одной мелкой детали.
Он то и дело подходил то к уряднику, то к солдатам, стараясь говорить уверенным тоном, который у него, ну, никак не выходил.
— Господин урядник, позвольте обратить ваше внимание на несколько фактов, которые могут пролить свет на совершенное преступление и помочь вам его быстро раскрыть…
Урядник медленно, с нескрываемым раздражением, повернулся к доктору, непочтительно перебив его на полуслове:
— Молодой человек, вы трупы осмотрели? Вот и зафиксируйте сам факт смерти. А кто, как и почему — это уж моё дело. Понятно?
Доктор смущенно отступил, но ненадолго. Его взгляд вновь упал на обугленные останки.
— Но посмотрите, здесь, кажется, была травма черепа еще до возгорания… — Снова не удержался он, указав на раздробленный затылок одного из трупов.
Урядник опять поморщился — было видно, что он не хочет выискивать какие-то несоответствия. Здесь, в этой глуши, ему было куда проще списать все на бытовую пьянку и роковую случайность. Но чёртов докторишка никак не успокаивался! А ведь по приезду он мог легко озвучить свои предположения господину становому приставу, и тогда может не поздоровиться и самому уряднику.
— Начитаются бульварных романов, и строят из себя сыщиков! — тихо выругался полицейский. — Шерлок Холмс, доморощенный, выискался! Что вы хотели мне сообщить, милейший! — уже громче добавил он, подходя к брезенту с зажаренными телами, возле которых суетился молодой врач.
— Вот, извольте взглянуть, — дрогнувшим от волнения, но полным убежденности голосом заговорил доктор, указывая тонким пальцем в кожаной перчатке на страшные останки. — Обратите внимание на затылочную часть этого трупа. Она раздроблена, и это — следы удара тяжелым тупым предметом. Кровь и… и мозговое вещество… они запечены жаром, а значит, травма была получена до возгорания. Этот человек был уже мертв или, по крайней мере, смертельно ранен, когда огонь только начал распространяться… Нужно искать в пожарище орудие убийства…
Урядник, хмурый и недовольный, все же нехотя склонился над брезентом. Он молчал, тяжело дыша и с отвращением морщась от смрада. Его взгляд скользнул по указанному месту, и что-то в его глазах дрогнуло — упрямое нежелание видеть очевидное начало медленно отступать перед железной логикой фактов.
— И это еще не все, ваше благородие, — продолжал врач, обретая уверенность. Он перешел к другому, самому крупному из тел, опознанному старостой, как хозяин поместья. — А здесь… видите? — Он обежал скрюченное тело со спины. — У него рана — некоторые рёбра как будто топором рубили… Вон, даже невооруженным глазом видны повреждения на костях! — Он обернулся к уряднику, и в его глазах уже не было робости. — Господин урядник, я ответственно заявляю — это не несчастный случай. Это злодейское убийство, и, вероятно, не одного человека. Кто-то огнем пытался скрыть следы своего преступления.
Полицейский выпрямился. Он тяжело вздохнул, посмотрел на догорающие головешки, оставшиеся от дома, на почерневшие скелеты бревен, на толпу, затихшую в отдалении и с жадным, пугливым любопытством наблюдающую за их беседой. Его лицо стало серьезным и озабоченным. Прежнее раздражение исчезло, уступив место холодной служебной ответственности и дурному предчувствию.
— Ладно… Допустим, убийство, — процедил он сквозь зубы, снимая фуражку и проводя рукой по вспотевшему лбу. — Допустим, что даже вы правы, господин доктор. Только вот вопрос, — он бросил исподлобья тяжелый взгляд на молодого человека, — зачем вам это всё? Ваше дело — просто констатировать смерть…
— Потому что молчать, когда видишь зло, — это тоже соучастие, — тихо, но твердо ответил доктор. — И моя задача — установить настоящую причину смерти. А она здесь далеко не одна, и далеко не все они — от огня.
Урядник мрачно кивнул, впервые глядя на «докторишку» с проблеском уважения.
— Что ж… Тогда потрудитесь изложить все эти ваши… измышления…
— Наблюдения, — поправил его молодой человек.
— Наблюдения, — не стал спорить урядник. — Вы правы, юноша — дело до̀лжно сделать как следует, а не абы как! — Он резко обернулся к солдатам. — Ребятки, разгоните эту любопытную толпу! — Он указал на группу сгрудившихся крестьян в углу подворья. — Оставить только старосту — он еще пригодится.
Молодой врач поправил очки, с облегчением выдохнул и робко улыбнулся. Его первое в жизни настоящее дело оказалось куда страшнее и значительнее, чем он мог представить. И теперь он чувствовал не страх, а жгучее, всепоглощающее желание докопаться до истины.
— Нашли, господин дохтур! — закричал с пепелища один из стражей, что-то выковыряв из-под груды обгорелого хлама. — Даже два, как вы и говорили!
Солдат, закопченный и потный, подошел, почтительно протягивая свои находки. В одной руке он держал массивный топор лесоруба с широким острым лезвием. Его топорище почти полностью отгорело, но кусочек, застрявший в отверстии головы, все еще дымился. Другим был небольшой, но тяжелый колун, странным образом уцелевший в пожаре, и лишь слегка тронутый копотью.
— Провалился в погреб, под обвал, ваш бродь, — пояснил стражник, кивая на колун. — Видно, при падении балка проломила пол, он туда и провалился. Потому и не спалило его. А этот… — он боязливо покосился на дымящийся топор, — этот прямо на углях лежал.
Урядник, хмурясь, взял сначала колун, повертел его в руках, оценивая вес, и бросил уважительный взгляд на доктора. Тот, не задумываясь о своих кожаных перчатках, решительно протянул руку к большому топору с обгоревшим древком. Полицейский уже собирался что-то сказать, но доктор, не дожидаясь приглашения, неожиданно шагнул вперед.
Не говоря ни слова, молодой человек подошел со спины к скрюченно телу Фрола Кузьмича. Все замерли, следя за его уверенными движениями. Доктор присел на корточки и без всяких сомнений, точным, уверенным движением приложил черное лезвие топора к страшной, запекшейся ране — к тому месту, где были разрублены ребра.
Раздался тихий хрустящий звук «запекшейся корочки», от которого по спине урядника побежали мурашки. А вот доктор, наоборот, даже глазом не моргнул. Лезвие вошло в разрубленную плоть, как ключ в замочную скважину. Контур раны и форма лезвия совпали идеально. Это стало ясно любому, даже изначально скептически настроенному уряднику, что это — орудие убийства.
— Что скажете по второму топору, Афанасий Феофилактович? — уже с нескрываемым уважением произнёс полицейский, протягивая доктору колун.
— Вы уже и сами, наверное, заметили следы свернувшейся крови на его лезвии, — произнёс молодой человек, перехватывая увесистый топор за рукоять. Вот именно им и пробили голову вот этому бедолаге, — он указал топором на еще один обугленный труп.
— Это Гришка-Косой… э-э-э… Григорий Замятин, — просипел староста, — один из подручных Фрола Кузьмича. — Они завсегдась вдвоём с Прошкой — Прохором Сипягиным, то ись, возле хозяина вились. И охраняли, и поручения какие-никакие сполняли живо… Верные хозяйские псы, как их народец на селе кликал…
— Охраняли, говоришь… — задумчиво протянул урядник. — И кто же их всех тогда к Господу досрочно спровадил? Слышь, дед, а что за бабы с ними были?
— Енти-то? — старик указал на тела женщин, лежащие на брезенте.
— Ну, а ты других, что ль, здесь видишь, старый? — незлобиво рыкнул урядник.
— Савельевы это, ваше благородие, — поспешно произнёс старик. — Мать — Авдотья и дочка её — Катька…
— Надо же, — недовольно поморщился урядник, — мать вместе с дочерью таким непотребством…
— Ни, ваши благородия, — замотал головой старичок, — не занимались они развратом, прости Господи! В Бога крепко веровали, да и семья у них крепкая… была… пока Силантия в солдаты не забрили, да бонбой его германец не убил… Голодали часто, нуждались во всём. А у позапрошлу зиму у них всех мелких Господь прибрал — сыпняк… Вместе со старым дедом и схоронили. Остались оне втроём — мать, Катька, да братец ейный — Мишка, стал быть. А энтой весной у них еще и последняя корова околела. Вот и пришлось на поклон к Фролу Кузьмичу идти… К благодетелю, чтобы от смертушки голодной… А он… — Замялся старикан. — Ну… Не впервой за ним такой вот грешок…
— Так это что, — нервно подскочил на ноги доктор, — насильничал свободных крестьянок этот ваш… благодетель? А ничего, что крепостное право больше пятидесяти лет как отменили? Да его самого надо было бы привлечь по всей строгости, если б не сгорел…
— Эх, ваши благородия, — со вздохом произнёс староста, — вы вот посидите месячишку на каше из лебеды или ивовой коры, не так запоёте…
— Ты чего себе позволяешь, старый! — Полицейский погрозил старосте кулаком. — А по чести, Афанасий Феофилактович, тут всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, — устало произнёс урядник, снимая фуражку и проводя рукой по мокрому от испарины лбу. — Война идёт… А голод, господин доктор, он не тётка. Это не в книжках ваших — это жизнь… настоящая, без прикрас
Молодой доктор мрачно слушал, сжимая и разжимая кулаки, только кожа перчаток скрипела на рукояти топора. Его научный и рациональный ум отказывался принимать эту муторную крестьянскую логику, где зло могло быть не абсолютным, а необходимым, как грязь на весенней пашне.
— Так что же выходит? — резко спросил он. — Он их насиловал, а они за это ему должны быть благодарны? За миску баланды?
— Зато были б живы, — устало отозвался урядник, надевая фуражку. — Живы, батенька мой. Вот и вся им благодарность.
Доктор хотел было возразить, но слова застряли в горле комом праведного гнева. Он посмотрел на почерневшие тела, на бледное, испуганное лицо старосты, на уставшие глаза урядника. Его мир трещал по швам, сталкиваясь с этой грязной и беспощадной «сермяжьей правдой».
Сказать по совести, после всего услышанного и увиденного в этой деревне, он даже стал сочувствовать и куда лучше понимать смутьянов-революционеров, которых раньше на дух не переносил. Ведь они, как раз и боролись, чтобы такого ужаса больше не было. Ну, по крайней мере, многие их лозунги звучали именно так.
— Ладно, а скажи-ка мне, старина, — резко сменил тему урядник, обращаясь к старосте. — А где тот самый сынок-то Авдотьин? Мишка, вроде?
Староста беспомощно развёл руками.
— Мишки-то я и сам не вижу, ваше благородие. Может, сбег? Малец он ишшо — шешнадцати годов нетути. Испужался небось. А может и…
Старик не договорил, но все поняли, что тот хотел донести до прибывших на село властей: «А может, и он тут причастен».
— Да не… — Мотнул головой урядник. — Не мог такой малец троих здоровых мужиков… Или мог? Что скажете на это, Афанасий Феофилактович? — спросил он доктора.
Молодой человек, оторвался от небольшой записной книжки, в которую что-то постоянно записывал.
— Смотрите, Иннокентий Павлович, что у меня выходит… — задумчиво произнёс врач. — Я зарисовал примерное расположение тел в доме. — И он показал исписанную и изрисованную страничку книги уряднику.
— Ну-ка, ну-ка… — С интересом принялся изучать рисунки полицейский.
— Вот в этом углу лежали рядом Авдотья и Гришка-косой с раздробленным затылком. Вот здесь, на кровати, нашли Катьку, у которой оказалась повреждена трахея. Хрящи повреждены таким образом, что можно предполагать смерть от удушения. Точнее сказать невозможно — необходимо вскрытие. Но, думаю, что я прав — этот… — Доктор вновь хрустнул сжатыми в кулак пальцами. — Этот негодяй её душил…
— Продолжайте доктор! — попросил урядник.
— Этот негодяй — Фрол Кузьмич, с топором в спине… Топор выпал позже, когда его мертвое тело начало корёжить от чудовищного жара, -дополнил он. Так вот этот негодяй обнаружен рядом с Катькой… Ошметки штанов, найденные на теле, позволяют сделать предположение, что они были спущены и… он имел половую связь с этой Катькой.
— Поразительно, доктор! — изумлённо воскликнул урядник. — У меня такое ощущение, как будто вы там были, — без тени иронии произнёс он.
— Свечку не держал, — усмехнулся молодой человек. Но наука, Иннокентий Павлович, позволяет нам реконструировать произошедшие события с поразительно чёткостью! — с гордостью воскликнул молодой человек. — Именно тот самый дедуктивный метод Шерлока Холмса, который вы не оценили сполна.
— Приношу свои извинения, — произнёс урядник, слегка наклонив голову. — Продолжайте, прошу!
— А вот пятое тело — Прошки, не имеет никаких видимых повреждений, кроме нанесённых огнем. К тому же, в его руке была обнаружена стеклянная бутыль… вернее горлышко от бутыли, — поправился он, — сама бутыль разбилась при падении перекрытия. Но, могу предположить, что в подобных бутылях хранят самогон. И еще рядом с ним обнаружена керосиновая лампа.
— Ага, это что же выходит, — наморщил лоб Иннокентий Павлович, — что это Прошка их всех приголубил? Раздробил затылок колуном Гришке-косому, затем рубанул топором хозяина? После чего налакался самогона, опрокинул керосинку и сгорел вместе со всеми? Неясен только мотив такого поведения преданного ранее помощника.
— Ну, вот, — довольно произнёс доктор, — на первый взгляд всё так и было. Женщины к этому моменту, скорее всего, были уже мертвы. Это и разозлило Прошку. Может, он тайно встречался с Катькой, или с её матерью — Акулиной, — выдал предположение Афанасий Феофилактович. — Чем не мотив?
— Было такое, старый? — Урядник грозно взглянул на старосту.
— Не слыхивал о таком, ваше благородие, — пожал худыми узкими плечами старичок. — А если и было, теперь уж не узнать. Если только Мишка отыщется…
— Мальца мы найдем, — произнёс урядник. — А вы, Афанасий Феофилактович, просто Пинкертон! Так всё по полочкам разложили! Господин становой пристав будет весьма доволен! И убийца найден…
— А с убийцей, Иннокентий Павлович, я бы не спешил, — неожиданно вновь удивил урядника молодой человек.
— Это отчего же? — опешил урядник, уже считавший дело раскрытым и готовым принимать похвалы от начальства, а то и повесомей чем наградят.
— Сейчас я вам озвучил свою первоначальную версию, — произнёс он. — А вот пойдёмте, чего еще покажу. — Правда, там затоптали многое, когда пожар тушили, но я, слава Богу, успел заметить кое-что…
Доктор повёл урядника обратно к пепелищу, но остановился в нескольких шагах от обгоревших стен.
— Иннокентий Павлович, посмотрите себе под ноги, — сказал он, указывая рукой на землю.
Урядник, нахмурившись, опустил взгляд. Сначала он видел лишь утоптанную траву и грязь, но, всмотревшись, различил большое, размазанное сапогами мужиков, буро-чёрное пятно.
— Кровь? — удивлённо произнёс он.
— Совершенно верно — кровь, — подтвердил доктор. — И немало. Теперь пройдите сюда, чуть левее. — Он сделал пару шагов в сторону. — Видите? Ещё одно такое же пятно. И обратите внимание на это…
Афанасий Феофилактович наклонился и, аккуратно подобрав что-то с земли пинцетом из своего чемоданчика, показал уряднику. Это оказался маленький окровавленный грязно-белый обломок с заострённым краем.
— Осколок кости. Скорее всего, теменной или затылочной. Вылетел при ударе колуном по голове Гришки-косого.
Урядник молчал, его лицо стало серьёзным и сосредоточенным.
— А теперь, — продолжал доктор, — отойдём ещё немного назад и посмотрим на траву под другим углом.
Иннокентий Павлович послушно отступил на несколько шагов и пригляделся. И тут его взору открылась картина, которую он раньше не замечал. К самому порогу сгоревшего дома тянулась едва заметная, прерывистая полоска, на которой угадывались бурые мазки и взрыхленная местами земля, словно по этому «маршруту» что-то тяжёлое и сочащееся кровью волокли по земле.
— Господи… — прошептал урядник, — так их убили здесь? А затем затащили в дом?
— Совершенно верно, Ипполит Павлович! — кивнул доктор, и его глаза зажглись довольным блеском. — И это полностью перечёркивает нашу с вами версию о пьяной драке и случайном поджоге. Здесь явно кто-то сводил старые счёты. Холодно и расчётливо. А затем обставил всё так, чтобы мы ухватились за мою первую версию!
— Надо искать Мишку… — задумчиво произнёс урядник.
— Иннокентий Павлович, — произнёс доктор, — вы же не думаете, что их всех убил несовершеннолетний мальчика?
— Скорее нет, чем да, — честно ответил полицейский. — Но, сдаётся мне, что он не просто так сбежал — он всё видел и теперь боится убийц. Нужно его срочно найти!
[1] Уездная полицейская стража — система сельской полиции МВД Российской империи, созданная в 1903–1917 гг. для обеспечения правопорядка в сельской местности. Стража состояла из конных и пеших стражников, подчинявшихся урядникам и становым приставам, и действовала на основе территориального распределения (один стражник на каждые 2500 человек).
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Ее слова обрушились на меня, как удар хлыста. Сон как рукой сняло. Свинцовая тяжесть в голове мгновенно испарилась, выжженная потоком адреналина, который резко хлынул в кровь. Пять человек… Сожженная усадьба… Неужели местная полиция сумела докопаться до сути?
Если так, то я их основательно недооценил — в этом времени тоже имелись профессионалы, сумевшие докопаться до сути и встать на мой след. Если бы это было не так — их здесь бы не было. Значит, надо уносить отсюда ноги, чтобы и самому не попасться, и не подвести приютивших меня людей.
Я кивнул, уже не в силах говорить. Бросил последний взгляд на испуганное, но решительное лицо Рады, на уютный полумрак шатра, пахнувший дымом и травой, который стал моим кратким пристанищем. Пристанищем, которое теперь грозило превратиться в ловушку.
И тут до меня наконец дошло, что я под одеялом — совершенно голый, даже исподних портков на мне нет. А в таком виде далеко не уйдешь — на первом же полустанке меня повяжут. Я растерянно оглянулся, ища взглядом свою рваную крестьянскую одежду. Куда они её задевали?
Рада, следившая за моим взглядом, тут же всё поняла, сунула руку под низкую лежанку и вытащила сверток с одеждой.
— Надевай эту, чяво — твою сожгли. Была вся в крови — не отстирать. Да и поизношена она основательно.
Я развернул сверток. Внутри лежали темные шаровары, просторная рубаха-косоворотка синего цвета и широкий красный кушак. Вся одежда была чистой, хоть и поношенной. Но целой, без единой дыры. Я молниеносно натянул ее на себя. Рубаха неожиданно оказалась мягкой и приятной на теле.
Она сидела на мне немного мешковато, но была несравнимо лучше моих прежних лохмотьев. Широкие штаны тоже мне понравились — они совершенно не стесняли движения. А уж когда цыганка протянула мне крепкие кожаные сапоги, тоже ношеные, моей радости вообще не было предела.
— Спасибо, Рада. Даст Бог, верну долг. Можешь, всё-таки, возьмёшь деньгами!
— Я всё уже сказала! Не время для слов, чяво! — Она резко отдернула полог шатра и тихо свистнула.
В шатре, словно из-под земли, вырос маленький, вертлявый цыганенок лет десяти. Его черные глаза, быстрые и умные, сразу же уставились на меня.
— Это Янко, — представила мне мальца Рада. — Он проведет тебя задворками табора, чтобы ты не попался никому на глаза. Урядник с людьми у Сайи, и весь табор тоже там. — Рада мягко взяла меня за подбородок, заглянула в глаза. — Слушай его и не спорь — он тебя выведет. Иди!
Янко, не говоря ни слова, лишь согласно кивнул и резким движением головы показал следовать за ним. Он юркнул в узкую щель между двумя кибитками. И я, на ходу забросив за спину вещмешок с моим нехитрым барахлом, бросился за ним следом, стараясь не отстать и не потерять его из виду.
Мы стремительно перемещались по лабиринту из повозок и натянутых между ними веревок с бельем, словно тени. Янко бежал бесшумно, постоянно оглядываясь, подавая мне знаки то пригнуться, то затаиться. Из центра табора доносились грубые мужские голоса, ржание встревоженных лошадей и плач какого-то ребенка.
Внезапно мальчишка остановился, вжавшись в тень огромной брички, и прижал палец к губам. Я замер. В двух шагах от нас, обходя кибитки, прошел стражник в синей форме, задумчиво покручивая ус. Янко выждал, пока тот скроется за углом, и тут же рванул дальше. Через мгновение мы были уже на окраине табора, где в небольшой лощинке паслось с десяток лошадей.
Мальчик провел меня к глубокому оврагу, заросшему травой и махнул вдаль рукой.
— Тебе на север, гаджо̀[1], — услышал я впервые его голос. — Петроград там… Сейчас иди лесом, вдоль ручья. Как достигнешь большака, на него не выходи, так и двигайся вдоль дороги по лесу. В деревни тоже не заходи — еды у тебя на несколько дней. На улице тепло. Целее будешь!
— Спасибо, Янко! — Кивнул я мальчишке и покрепче перехватил плечевую лямку сидора.
Цыганёнок задержался на секунду, оценив меня всего одним взглядом: готов ли, к дальней дороге? Кажется, результат его удовлетворил, потому что он резко развернулся и мгновенно растворился между кибитками, как будто его и не было. Я остался один на границе табора и леса. Секунда, и я тоже растворился в овраге.
Одежда, подаренная Радой, действительно не стесняла движений. Шаровары позволяли делать широкие шаги, а мягкая косоворотка приятно прикасалась к разгорячённому телу. Сапоги, хоть и оказались слегка великоваты, но набитые скомканной сухой травой, сели на ноге крепко и уверенно.
В этом наряде я уже не казался хилым и голодным оборванцем, которого подобрали в лесу цыгане. Я стал кем-то другим. Нет, еще не собой — над этим телом еще придётся долго и кропотливо работать, чтобы хоть немного приблизиться к моим прежним кондициям. Но я постараюсь выжать из него всё возможное.
Судьба, хоть и пнула меня под дых, вышвырнув из неожиданно обретенного убежища, но вместе с тем и не отняла имеющиеся «инструменты для выживания». Да еще и подкинула «от щедрот». У меня имелась еда на несколько дней, оружие, деньги, приличная одежда и указание верного направления. Больше, чем я мог ожидать.
Глубоко вдохнув воздух, пахнувший сырой землей, хвоей и свободой, я бодро зашагал вдоль ручья, на север. Туда, где в ближайшие месяцы произойдут события, поистине судьбоносные не только для России, но и для всего мира. И я не хотел их пропустить. Но сначала нужно будет просто добраться до столицы Российской империи, и постараться не попасть в лапы полиции.
Первые дни пути стали для меня временем почти что медитативного умиротворения. Лес встретил меня прохладной тишиной, прерываемой лишь шелестом опавших прошлогодних листьев под ногами, пересвистом дроздов, да неугомонным стуком дятла. Воздух, густой и влажный, пах прелой листвой, мшистой сыростью и разогретой на солнце хвоей.
Я шел вдоль негромко журчавшего ручья, который, извиваясь, словно живой серебряный проводник, упрямо вел меня вперед. Ночью я спал, зарывшись в кучу толстого сухого опада под низко нависшими еловыми лапами, а просыпался от колкого утреннего холода, когда весь лес был окутан белым молоком тумана, и только самые верхушки сосен золотились в первых лучах летнего солнца.
Вскоре ручей привел меня к старому тракту, разбитому колеями от колёс деревенских телег. Как и велел Янко, я не стал выходить на саму дорогу, выбрав тактику скрытного передвижения по лесу, параллельно большаку. Изредка, взобравшись на какой-нибудь пригорок, я видел сквозь прорехи в деревьях пыльную ленту дороги.
Иногда по ней проносилась запряженная парой лошадей повозка, то брела, опустив голову, одинокая заморенная крестьянская коняга, запряженная в старую скрипучую подводу. Но пока в моем вещмешке не закончились хлеб, копчёности, сало и крупа, ни малейшей мысли о том, чтобы выйти к людям, мне в голову не приходило.
Я стал тенью, призраком, бесшумно движущимся в двадцати шагах от «мира живых», и пока это меня полностью устраивало.
Свежий воздух, покой и, видимо, природная сила молодого тела сделали свое дело — рана на виске, оставшаяся мне на память от Мишки, быстро затянулась. Случайно задев ее рукой через несколько дней пути, я с удивлением обнаружил лишь тонкую, чуть шершавую корочку, а затем и вовсе здоровую кожу под ней.
Ни нагноения, ни пульсирующей боли, ни зловещего жара — тело справилось само, будто и не было никакой раны. Да и физически я стал ощущать себя неизмеримо лучше. Та жуткая слабость, головокружение и ощущение чужеродности собственных конечностей, что преследовали меня в первые дни после моего «вселения», остались позади. Чужое прежде тело постепенно становилось моим собственным.
Сытная и простая пища, которой так не хватало Мишке, давала много энергии, которую тело, к моей радости, жадно поглощало и пускало «в дело». Я начал понемногу тренироваться на привалах: отжимался от земли, подтягивался на низких, но крепких сучьях сосен, выполнял упражнения на гибкость.
И молодой организм откликался на эти нагрузки с благодарной готовностью. Мускулы, от которых ранее не было и следа, наливались силой, походка становилась упругой и уверенной, дыхание уже не сбивалось от долгого шага. Я креп на глазах, чувствуя, как с каждым часом пути во мне становится больше жизни, выносливости и той самой уверенности, что необходима для выживания в этом новом, суровом мире.
Дорога перестала казаться мне смертельной угрозой — она стала вызовом, на который я был полон решимости ответить. И эта накатившая на меня эйфория чуть не сыграла со мной злую шутку.
На третий день, почувствовав себя почти супергероем, молодым, полным сил, а не дряхлым столетним старикашкой, я решил ускориться и побежал по лесу легкой трусцой, ловко перепрыгивая через узловатые корни и поваленные деревья. Адреналин бил в голову, ветер свистел в ушах. Я не заметил торчащий из травы корявый сук упавшей березы.
Мой сапог с размаху зацепился за него, и я полетел вперед, совершенно забыв про отработанную технику падения. Земля встретила меня жестким ударом в плечо, а лицо проехалось щекой по влажной коричневой подстилке из хвои и подгнивших листьев. Лежа и отплевываясь, я услышал рядом какой-то сдавленный кашель и хриплый гогот лужёных глоток.
Я резко вскочил на ноги, охватывая взглядом небольшую полянку, куда меня занесло, и наткнулся на них нос к носу. Их было трое, и они совсем не походили на мирных крестьян-грибников, или собирателей ягод. На охотников они и вовсе не смахивали. Это были «волки», такие же отщепенцы, как и я, преследуемые властями.
Головорезы с большой дороги, одним словом. Закопченные оборванцы, с пустыми и жестокими лицами, обращенными прямо на меня. Секунду мы молча меряли друг друга взглядами. Я увидел жадный блеск в их глазах, уставившихся на мой вещмешок, да на добротные кожаные сапоги.
Я понял все без слов: они увидели во мне легкую добычу — худосочного сопляка, ограбить которого, как у несмышлёного ребёнка конфетку отобрать.
— А ну, постой, пацанчик, — скрипуче прокаркал тот, что был поближе, делая шаг мне навстречу. — Куда это мы так спешим?
Он ухмыльнулся, и в этой ухмылке не было ничего доброго. Его спутники молча начали расходиться в стороны, чтобы отрезать мне пути к отступлению. В руках у одного из них я заметил тяжелую заточку, блеснувшую в луче света, пробившемся сквозь кроны.
В горле пересохло. Эйфорию как ветром сдуло. Лес снова стал враждебным и чужим. Я понял, что мои недавние тренировки и окрепшие мускулы сейчас подвергнутся жесткой проверке. И проигрыш в этой проверке будет стоить мне всего: еды, вещей, а главное — жизни, которую я так недавно и так чудесно обрел.
— Гони мешок, сопля! — сипло выдохнул тот, что с ножом, медленно приближаясь. — Иначе пику в бок получишь! А так, глядишь, и отпустим по-добру… — Однако его взгляд говорил совсем о другом.
Я отшатнулся, инстинктивно сжимая в кулаке лямку вещмешка. Этот жест всё и решил. Больше разговоров не было. Двое других рванулись ко мне с разных сторон, чтобы отрезать от леса. Мир сжался до размеров поляны, до стука собственной крови в ушах и до лезвия ножа, блеснувшего в пробивающемся сквозь листву солнце.
Мозг, отточенный годами тренировок и реальных боевых операций, отбросил подростковую панику Мишки, едва не затопившую меня с головой, и заработал с холодной, безжалостной эффективностью. Оценка обстановки заняла буквально доли секунды.
Трое никчёмных доходяг для меня «из прошлой жизни», но для меня нынешнего — более чем опасный противник. Один вооружен заточкой, двое, вероятно, тоже имеют что-то в карманах, только не желают светить, считая, что справятся с испуганным подростком и так. Ну, это мы еще посмотрим!
Они бросились одновременно, рассчитывая задавить числом. Тот, что с ножом — главная угроза. Его я и выбрал первой целью. Вместо того, чтобы пятиться, я сделал неожиданный для них шаг навстречу бандиту, стоящему от меня по левую руку. Никакого оружия у него в руках я так и не заметил.
Его маленькие и глубоко сидящие глазки расширились от удивления — жертва сама лезла ему в руки. Он протянул свои грабли, чтобы схватить меня за горло, но я резко присел, пропуская их над головой. Затем, повиснув на его руке всем телом и используя его же инерцию, рванул утырка за рукав, направляя его в сторону «центрального» грабителя с ножом.
Ублюдки столкнулись с матерными выкриками. Замешкались, что дало мне драгоценные секунды. Я откатился в сторону, на лету сбрасывая с плеча лямку вещмешка. Правая рука уже потянулась к верёвке, стягивающей горловину. Но третий, тот, что был справа, оказался проворнее.
Он не побежал, а прыгнул, сбивая меня с ног весом своего тела. Мы оба грохнулись на землю. От удара дыхание перехватило, а гадёныш, навалившийся сверху, одарил меня вонью давно немытого тела и застарелого перегара. Его толстые пальцы впились мне в горло, перекрывая доступ воздуха.
В глазах поплыли темные пятна. Сквозь шум в ушах я услышал сиплый хохот и одобрительную брань: «Души этого клопа, Репей! Души!»
Инстинкты старого бойца вскипели внутри юного неопытного тела. Я не стал тратить силы на то, чтобы оторвать от горла заскорузлые мозолистые руки бандита — бесполезно. Вместо этого я резко уперся ногами в землю, слегка изогнулся и с силой врезал коленом в пах говнюка. Удушающая хватка ослабла на миг, сопровождаясь хриплым стоном. Но этого мига мне хватило.
Моя левая рука рванулась вверх, пальцы сложились в «вилку», и я со всей силы всадил их в глаза навалившегося на меня бандита. Жаль, не выбил — сил в этом теле не хватило, но повредил основательно. Урод завыл, окончательно отпуская моё горло, и в этот момент я со всей дури пробил ему в кадык правой рукой.
Вой сменился на булькающий, захлебывающийся хрип. Мужик, закатив глаза, повалился на бок, судорожно хватая ртом воздух. Я мухой откатился от него, но было поздно — надо мной уже нависал тот самый сиплый, с заточкой. Я четко, как в замедленной съёмке, разглядел его рожу, искаженную злобой, и руку с ножом, занесённую для удара в грудь.
— Сдохни, сука! — просипел он.
Я не пытался уклониться — просто не успевал, и уклон только подставит под удар мой бок вместо груди. Я постарался поставить блок левой рукой, не столько чтобы остановить удар — моих нынешних сил на это бы не хватило, сколько чтобы отвести нож в сторону. У меня получилось немного отклонить лезвие, подставив под него вещмешок, который я держал в правой руке.
Острый конец ножа с силой воткнулся в плотный брезент и, пройдя его насквозь, застрял в оставшейся поклаже. Бандит попытался выдернуть нож, но я, не разжимая правой руки, потянул вещмешок на себя, одновременно нанося резкий удар подкованным железом каблуком сапога по коленной чашечке урода.
Хруст был тупым и отвратительным, но он прозвучал для меня настоящей музыкой. Утырок завопил и рухнул на землю, но не отпустил рукоять ножа, сумев с хрустом разрезаемой ткани выдернуть его из мешка. Я воспользовался его падением и перекатился подальше, крепко сжимая разрезанный ножом сидор в руках.
Не теряя времени, я засунул руку в образовавшуюся прореху, обхватывая ладонью уродливо обрезанную деревянную шейку ложи. Сиплый бандит, все еще вошкающийся на земле от боли в разбитом колене, увидел, какую убойную хреновину я выдернул из мешка. Его глаза округлились от страха, ведь он понял, что сейчас произойдет.
А вот еще один ублюдок — с которым я еще не успел схлестнуться, и который сейчас с диким криком летел на меня, высоко поднимая над головой увесистый сучковатый дрын, видимо, не понял.
— У него обрез! — визгливо заверещал сиплый, пытаясь предупредить подельника об опасности.
Поздно, батенька, лакать боржоми, когда почки отвалились! Благо, что я всё это время я держал обрез в вещмешке заряженным, а взвести курки — секундное дело. Я даже не целился — на это просто не было времени. Да и расстояние плёвое — промахнуться невозможно. И я навскидку лупанул из одного ствола по бегущему ко мне говнюку.
Грохот выстрела был оглушительным, коротким и резким. Он заглушил все остальные звуки, оставив после себя звенящую тишину. Вспышка пламени на мгновение осветила перекошенное лицо бегущего ко мне бандита, и я увидел, как искажающие его черты злоба и тупость, вдруг разом испарились, уступив место растерянности и животному страху.
Плотным потоком свинца (а патрон оказался начинён крупной дробью) его отшвырнуло назад, как тряпичную куклу, словно гигантская невидимая рука великана с размаху долбанула его по грудине. И без того драная рубаха превратилась в лохмотья, мгновенно пропитавшиеся темно-багровым.
Крупные дробины разворотили его грудь в кровавое решето. Воздух с шипением выходил через пробоины в легких, смешиваясь с кровью и окрашиваясь в алый туман с каждым его предсмертным хрипом. Воздух тут же наполнился сладковато-металлическим запахом свежей крови и едкой кислой вонью сгоревшего пороха.
Бандит задергался в предсмертной агонии, пуская изо рта кровавую пену, а его пальцы беспомощно скребли мягкую лесную землю, оставляя глубокие борозды. Его тело еще жило, сопротивляясь смерти, но конец был неминуем: с такими ранами есть только одна дорога — на тот свет.
Я лежал, не двигаясь, сжимая в руках еще дымящийся обрез. В ушах звенело, а перед глазами стояла эта жуткая, пульсирующая кровавыми струйками рана. Эффект от крупной дроби был действительно неизгладимый, особенно для подростковой Мишкиной психики — моего, чёрт побери, нежданного наследства. Мне-то плевать — я и не такого повидал на своём веку, а вот пацан…
И эти чертовы «чужие неокрепшие синапсы и нейронные связи» опять сыграли со мной злую шутку — я на мгновение выпустил сиплого из поля зрения, а он за это время успел воткнуть в меня свой нож…
[1] Цыгане называют русских (и в целом людей, не принадлежащих к их культуре) словом «гаджо́» (мн. ч. «гадже́»). Это обозначение человека, не имеющего романипэ, то есть не живущего по цыганским традициям, не обладающего цыганской культурой и самосознанием, вне зависимости от его национальности.
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Левое плечо обожгло дикой болью. Острая сталь прошила насквозь дельтовидную мышцу и уперлась во что-то твердое на земле, скорее всего, в камень. Дыхание перехватило, мир на секунду поплыл перед глазами и сузился до этой боли. Но сиплый промахнулся — он явно метил ножом в район ключицы или в шею, чтобы покончит со мной раз и навсегда. Мне повезло, что дотянуться он смог только до плеча.
Я чувствовал его смрадное дыхание, бьющее мне в лицо. Он уже не стонал от боли в разбитом колене — теперь в его глазах был только животный восторг от того, что он все-таки сумел меня достать. Урод явно рассчитывал, что такой сопляк, как я, сомлеет даже от такой раны, а он успеет меня добить.
А вот хрен там! Бурлящий в жилах адреналин заглушил боль. Я даже не вскрикнул. Вместо этого мой палец снова нащупал спусковой крючок. Глаза наши встретились, и я просто направил обрез, который продолжал сжимать в правой руке, в брюхо лежащему рядом со мной бандиту и плавно спустил второй курок.
Целиться не пришлось и в этот раз — утырок находился на расстоянии вытянутой руки. Я всадил в него заряд свинца почти в упор. Грохот выстрела долбанул по ушам, а сиплого резко дернуло и сложило практически пополам, как грёбаную марионетку, которой неожиданно перерезали ниточки. Он тоже не кричал, а лишь сипло выдохнул «тляяя…» и затих.
Боль в плече тут же вернулась, живая и жгучая. Я скрипнул зубами, пытаясь не обращать на неё внимания. Ведь один из бандитов — тот которому я врезал по глазам и кадыку — был всё еще жив. А вот я сейчас был не в самой лучшей форме, чтобы оказать ему достойное сопротивление.
Да чего там говорить — дела мои были весьма хреновыми: левая рука онемела и практически не двигалась, а два выстрела из обреза я уже потратил. И перезарядить его у меня нет никакой возможности. Этому ублюдку всего-то и надо было — подойти и добить меня без всякого напряга.
Но перепуганный до усрачки жестокой бойней, в которой двое его подельников превратились в настоящий кровавый фарш, он решил больше не искушать судьбу, а просто дать дёру. Когда я приподнялся, бандит ковылял в сторону леса шагах в десяти, опрометчиво повернувшись ко мне спиной.
Моя левая рука висела плетью, правая всё еще сжимала обрез, который был теперь бесполезен. И ведь уйдет, тварь! А я не хотел отпускать этого ублюдка живым — нет таким шакалам места на нашей земле! Но быстро переломить обрез одной рукой, и зарядить его по новой, я не смогу…
Я взглянул на рукоять ножа, все ещё торчавшего в моём плече. Без лишних мыслей я отбросил обрез и схватился за нее здоровой рукой. С мокрым чавкающим звуком, действуя на чистой злости, я выдернул нож. Боль ударила так, что в глазах на мгновение потемнело.
Чудовищным усилием воли я заставил себя собраться и встать на колени. Взвесив окровавленный нож в руке, я перехватил его поудобнее и метнул его из всех сил, что еще оставались в этом истерзанном теле. Мне казалось, что нож летел целую вечность, однако, сделав в воздухе несколько оборотов, острое лезвие вошло последнему живому бандиту точно под лопатку.
Ублюдок издал короткий захлебывающийся вздох, словно его неожиданно окатили ледяной водой, сделал еще два неуверенных шага и тяжело рухнул лицом в землю. Некоторое время его ноги еще судорожно дергались, будто он пытался бежать лежа, но скоро затихли.
Я стоял на коленях, тяжело дыша, всё еще не веря своему везению. С такой раной и с таким телом это была чистая удача. Боль в плече вновь дала о себе знать с новой оглушающей силой, а мир опять поплыл перед глазами. Взять себя в руки на этот раз не получилось — я словно подкошенный рухнул на залитую кровью траву, теряя сознание.
Сколько я так провалялся, сказать не могу. Первым пришло осознание холода. Лесная сырость проникала сквозь рубашку и штаны, заставляя тело непроизвольно трястись мелкой дрожью. Потом вернулась боль — тупая, пульсирующая и огненная, грызущая левое плечо.
Боль отдавалась эхом в шее, в спине, в голове, да и во всём теле. Я открыл глаза, и мир предстал расплывчатым, словно затянутым серой дымкой. Над верхушками сосен ползли багровые полосы угасающего заката, а внизу, в лесу, уже царствовали глубокие синие сумерки, наполненные тягучим и неприветливым мраком.
Попытка пошевелиться обернулась приступом тошноты и новой волной боли. Я все еще лежал ничком, и сквозь туман в голове до меня постепенно дошло, что моя левая сторона прижата к чему-то плотному и объемному. Вещмешок. Потеряв сознание, я рухнул прямо на него, и своим же весом придавил рану.
Осторожно, скрипя зубами, я приподнялся. Разрезанная ножом ткань рубахи и пропитанный кровью сидор прилипли к плечу запекшейся коркой — громадным, болезненным «струпом», склеенным кровью, грязью и волокнами ткани. Присохло намертво.
Но именно это и спасло меня — получилась этакая «самопроизвольная тампонада». Без которой я бы истек кровью, оставшись навсегда на этой проклятой поляне. Я осторожно, стараясь не потревожить рану, оторвал грубую ткань вещмешка от плеча. А вот присохшую рубашку решил пока не трогать.
Однако, с такой раной нужно было срочно что-то решать. Хотя бы промыть в чистой воде и перевязать, иначе, можно и заражение крови заработать. А сепсис в этом времени можно считать смертельным приговором. Если и удастся выжить, каким-то чудом, то руки уж точно лишишься.
И тут я увидел их. Тени. Быстрые, скользящие, бесшумные. Их было четыре, может быть пять. Они копошились у кромки леса, над темной бесформенной грудой, которая еще недавно была человеком, которого я заземлил, метнув нож в спину. Твою же мать — волки! Чего же мне везёт-то так в последнее время, прямо как утопленнику?
Звери были не сильно крупные, но и не мелкие — лесные санитары, привлеченные запахом свежей крови. Слышалось тихое влажный чавканье, глухое рычание, хруст мелких костей. Похоже, кто-то серых отгрызал пальцы на руках мертвого бандита. Один из волков, самый крупный, похожий на вожака, резко повернул голову в мою сторону.
Моё сердце бешено забилось, стуча в висках в такт пульсирующей ране. Я замер, боясь пошевелить даже пальцем. Пока что их занимала легкая добыча — беззащитный и бессловесный труп. Они пока еще не обратили на меня внимания, запах моей крови перебивался мощным ароматом их трапезы. Да и не решались выходить из леса на открытое пространство полянки.
Но я-то понимал: это ненадолго. Скоро стемнеет, и волки осмелеют. А обглодав первую найденную «тушу», они неизбежно наткнутся и на меня. Лежачего. Раненого. Истекающего тем же самым, манящим запахом свежей крови. Адреналин, столь спасительный в бою, теперь предательски требовал бежать, ползти, хоть что-то сделать, чтобы убраться отсюда.
Но любое движение могло спровоцировать волков. Я замер, превратившись в слух и зрение. Каждый хруст ветки под лапой, каждый отрывистый вздох или глухое «ворчание» зверя отдавались в моем мозгу тревожным набатом.
Волки тем временем расправлялись с добычей. Воздух доносил тошнотворно-сладковатый «аромат» свежевскрытых внутренностей, смешанный с диким мускусным духом хищников. Однако «псиной» совсем не пахло[1]. Вожак тряхнул головой, и что-то темное и жилистое затрепетало в его пасти, брызнув на мох. Другой, помельче, с азартом трепал обрывок брезентовой штанины, из которой торчала обглоданная кость.
Волки продолжали крутиться вокруг трупа, явно чувствуя себя хозяевами положения. Вожак снова посмотрел в мою сторону. Его желтые, подсвеченные последним отсветом заказа глаза, медленно скользнули по поляне, будто ощупывая каждую травинку.
В какой-то момент они остановились на мне. На долю секунды. Сердце мое замерло, превратившись в комок льда. Казалось, зверь видит, как я дрожу, слышит мое дыхание и чувствует горячую болезненную пульсацию в моем плече. Но нет. Его взгляд скользнул дальше.
Пока его интересовало только большое, свежее и очень доступное мясо. Труп бандита был их гарантированным ужином. Моё сознание как будто разделилось на две половинки. Одна, доставшаяся в наследство от подростка, умоляла меня лежать тихо. Не шевелиться. Не дышать. Авось пронесёт. Но другая часть, та, что была именно мной, уже лихорадочно искала варианты.
Мне нужно оружие во что бы то ни стало! Один нож торчал в спине того, кого волки сейчас разделывали «на порции». Второй, тот который я позаимствовал в доме кулака, и про который совсем забыл в пылу схватки (чертовы Мишкины реакции!), должен быть в голенище сапога. Но с ножом против стаи волков — такое себе развлечение, будь я даже в своей лучшей форме…
Жгучая боль снова накатила волной, заставляя кусать губы до крови. Соленый привкус смешался с запахом смерти и хвои. Тело предательски просилось кашлянуть, чихнуть, застонать. Каждая клетка кричала от перенапряжения и шока. Адреналин схлынул, оставив после себя лишь свинцовую усталость, и предательскую ватность во всех конечностях.
Обрез? Разряженный шпалер валялся в стороне, но я могу до него дотянуться. Вещмешок с патронами рядом. Вот только сумею ли я перезарядить его одной рукой — вторую руку я практически не чувствовал. Но попробовать надо: два точных выстрела, это уже реальный шанс. Остальные либо уберутся, испугавшись, либо их станет меньше почти в половину.
Сумерки сгущались, синева позднего вечера постепенно превращалась в черноту ночи. Первые звезды, холодные и равнодушные, уже зажигались в просветах между ветвями сосен. Сейчас. Я зажмурился, пытаясь загнать панику — нормальную реакцию еще не сформировавшегося подростка на опасность, обратно, в самый темный угол сознания. Я-то не ребёнок, и я справлюсь!
Волки не спешили. Вожак, насытившись, отошел в сторону и сел на задницу, как усталый пес, вылизывая окровавленную шерсть на груди. Его желтые глаза слегка прикрылись веками, оставляя небольшие щёлочки. Затем он лениво улегся на траву, прикрыв глаза полностью.
Но его настороженные уши постоянно шевелились, поворачиваясь как локаторы, улавливая каждый звук ночного просыпающегося леса: писк мыши в норе, шорох ящерицы в сухой хвое, гулкое уханье совы где-то в глубине чащи.
Остальные члены стаи, не такие сытые, все еще возились у добычи. Слышался мерзкий и влажный звук отрываемого мяса, довольное «похрюкивание» и глухое рычание, когда две молодые особи ненароком схватились за один и тот же лакомый кусок.
Именно эта «разборка» за сочный кусок и отвлекла внимание стаи от меня. Волки сцепились, заворчали, затем отпрыгнули друг от друга, но их внимание полностью переключилось на «внутренний конфликт». Вожак лениво рявкнул в их сторону, но с земли не поднялся, и молодняк продолжил огрызаться друг на друга.
Это был мой шанс. Возможно, единственный. Лежа на правом боку, я, почти не дыша, начал тянуть руку к обрезу. Каждое движение отдавалось в ране колющей иглой. Пальцы, одеревеневшие от напряжения, нащупали холодный металл обреза. Я притянул оружие к себе, ощущая всю шаткость своего положения. Но волки пока были заняты сами собой.
Дальше — вещмешок. Я нащупал прорезь от ножа, и запустил туда здоровую руку… Да, вот он, заветный цилиндр патрона. Пальцы скользнули, и я чуть не выронил его. Сердце на мгновение замерло. Схватил. Вытащил. Затем повторил весь процесс со вторым.
Теперь самое сложное — зарядить. Одной рукой. Я замер, прислушиваясь. Волки все еще выясняли отношения. Сумерки превратились в ночь. Тени стали длинными, густыми, почти осязаемыми. Холод пробирал до костей, и я понял, что опять начал непроизвольно тихо и мелко дрожать. Сказывалась чудовищная усталость и потеря крови.
Собрав всю свою волю в кулак, я уперся локтем в землю и начал медленно, миллиметр за миллиметром, приподнимать обрез, чтобы переломить его о свое колено. Боль в плече взвыла, затуманила сознание, и в глазах поплыли багровые круги. Я стиснул зубы так, что челюсти свело судорогой.
Еще немного… Еще чуть-чуть… Чего тут сложного? Переламываешь ствол, вкладываешь патроны, закрываешь…. Звук защёлкнувшегося затвора показался мне громовым ударом. А еще надо взвести курки… Фух! Сделано. Теперь я опять вооружен и опасен! И никто ничего не заметил — звери всё ещё продолжали громкую грызню.
Но, нет — резкий и хриплый рык вожака разрезал ночную тишину. Волк уже не лежал, а стоял, вытянув морду в мою сторону, и его желтые глаза злобно горели в темноте. Он всё слышал, этот старый и опытный волчара: и щелчок затвора, и скрип пружин взводимых курков, и мой сдержанный стон сквозь стиснутые зубы.
Вся стая замерла, оторвавшись от добычи. Мокрые окровавленные морды молодых самцов медленно повернулись ко мне, злобно скаля клыки. Еще мгновение, и они понесутся в мою сторону со скоростью гоночного болида.
Но я не стал ждать этого момента, а вскинул обрез, поймав глазами едва видимый в темноте силуэт вожака и нажал на спуск. Оглушительно грохнуло в ночной тишине, на секунду осветив вспышкой огня всю стаю, уже готовую было сорваться с места. Отдача болезненно тряхнула не только руку, но всё тело, заставив вспыхнуть болью раненное плечо. Но обрез я не выпустил. Когда в глазах погасли огненные зайчики, я увидел, что вожак уцелел. Я, похоже, промахнулся. Но эффект всё-таки был. Стая, подвывая — кому-то всё-таки досталось порция свинца, в панике метнулась прочь, растворяясь в темноте.
Сбежали все, кроме вожака. Огромный зверь не убежал. Он сделал несколько шагов в мою сторону, слегка прихрамывая — видимо, шальные дробины всё же зацепили его лапу. Он остановился и снова посмотрел на меня. И в этом взгляде не было ни страха, ни паники.
Я резко отполз к ближайшему дереву, прислонившись к нему спиной. А волк медленно, не спеша, словно наслаждаясь моментом, начал обходить меня полукругом, сливаясь с тенями, чтобы зайти сбоку. Его тяжелое хриплое дыхание было теперь единственным звуком, кроме бешеного стука моего сердца.
Адреналин снова ударил в голову, но на этот раз не притупляя, а, наоборот, обостряя до немыслимых границ каждый звук, каждое движение в темноте. Я не видел его. Я только слышал, как где-то рядом, буквально в десяти шагах, шурша лапами по хвое, ходит сама смерть.
— Ну, давай же! Давай! — хрипло выкрикнул я. — Еще один выстрел у меня имеется! Как раз чтобы превратить твою серую шкуру в решето!
Мой крик повис в воздухе, дерзкий и неуверенный одновременно. В ответ из темноты донеслось тихое хриплое ворчание невидимого зверя. Он меня нисколечко не боялся. Он словно оценивал, взвешивая на каких-то своих весах, стоит ли со мной связываться.
Смерть ходила кругами, невидимая, но ощутимая. Шорох лап то приближался, то удалялся. Он искал моё слабое место, выжидал момент, когда моё внимание дрогнет, когда боль и страх затуманят мой разум. Не знаю, зачем ему это было нужно, ведь эта тварь уже успела набить брюхо убиенным мной утырком.
Я вжался спиной в ствол сосны, обшаривая взглядом окрестности. Зрение успело немного адаптироваться к темноте, чтобы я сумел разглядеть невдалеке какое-то «пятно». Оно было неподвижно, и лишь два прищуренных желтых огонька горели во мраке леса.
Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот разорвет грудную клетку. Я поднял обрез, пытаясь поймать эти огоньки на мушку. Но рука предательски дрожала, не желая фиксироваться на цели. Я положил обрез на колено, пытаясь хоть как-то унять этот тремор. Но не получалось — жиденькие мышцы худосочного подростка уже выработали свой ресурс на сегодня.
Не знаю как, но волк это понял. Понял, в чем моя слабость. Раздался низкий, собранный рык, словно зверь предупреждал меня об атаке. Я тоже это понял. Он бросился ко мне стремительным броском, но не по прямой, а юля и петляя, словно загнанный заяц. У меня возникло такое ощущение, что двигаться под обстрелом этой твари не впервой.
Инстинкт паренька кричал, призывал выстрелить немедленно, пока зверюга не набрала приличную скорость. Но мой разум, умудренный годами жизни, заставил ждать. Подпустить его ближе, чтобы вдарить уже наверняка.
Три шага. Два. Его горячее зловонное дыхание ударило мне в лицо. Я увидел оскал, белый и смертельный в кромешной тьме.
— Получи, собака! — выдохнул я, нажимая на спуск.
Щелчок. Сухой и безжизненный — осечка…
[1] Волки пахнут иначе, чем собаки, и у них отсутствует характерный «запах псины». Их запах — это смесь мускуса, дикой природы, сухой травы, земли, а иногда резкий, аммиачный оттенок от мочи, используемой для мечения территории. Отсутствие «псины» связано с меньшим количеством активных сальных желез.
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Весь мир для меня сжался до размера этих двух желтых глаз, приближающихся со стремительной скоростью, и зубастой оскаленной пасти. В глазах волка, казалось, мелькнуло нечто похожее на торжество. Зверь уже сгруппировался для последнего прыжка, который может поставить жирную точку в моём нынешнем существовании.
Немой ужас слабого подростка едва не сковал всё тело, но я уже немного научился его подавлять. «Пустой» обрез в сторону! Моя здоровая правая рука нырнула за голенище сапога, в котором я держал охотничий нож, реквизированный у кулака из Никольского.
— Давай, зверюга! — заорал я во всю глотку. — Мы еще посмотрим, кто кого?
Серое тело, упругое и жилистое, оторвалось от земли в последнем, решающем прыжке. Когтистые лапы выставлены вперед, чтобы ударить в грудь, страшная пасть с оскаленными желтыми клыками распахнута для смертельного укуса.
Это было мгновение, растянувшееся в вечность. Я замер, вжавшись в сосну, сжимая в потной ладони рукоять ножа. Весь мир замкнулся на этом летящем на меня хищнике. Не было уже ни страха, ни боли от раны, только стальная решимость сразиться и победить.
Я видел каждую мышцу, игравшую под серой шкурой, каждую жёсткую шерстинку на его брюхе, капли слюны, срывающиеся с дёсен. В его глазах, горящих холодным огнём, я прочитал свою судьбу: мы встретимся с ним «лицом к лицу», когти и зубы против острой стали.
И в тот миг, когда между нами не осталось и метра, грянул оглушительный выстрел, от которого содрогнулся воздух. Пуля со свистом пролетела прямо над моим ухом и со страшной силой ударила вожака, отшвырнув его в сторону. Он удивлённо взвизгнул, словно слепой щенок, и его идеальный смертоносный полёт превратился в нелепое кувыркание.
Он рухнул на землю в полуметре от меня, судорожно дергаясь. Задние ноги бессильно вытянулись и замерли. Только передняя часть тела ещё конвульсивно дергалась, когти скребли землю, пытаясь поднять ставшее непослушным тело. Но было ясно — пуля перебила хребет, превратив грозного владыку леса в беспомощное существо.
В его глазах уже не было торжества — лишь тупая животная боль и непонимание. Прозвучал ещё один выстрел — чёткий, аккуратный, почти милосердный. Он добил волка, положив конец его мучениям. Хрипы оборвались, серое тело обмякло и окончательно затихло.
И сразу же, словно из-под земли, на поляну выскочили какие-то люди. Я разглядел лишь двоих, подошедших ко мне. Один — кряжистый, бородатый, с еще дымящимся карабином в руках. Второй — помоложе, с бледным, но решительным лицом, сжимающий основательно «потёртую» двустволку.
— Жив, парень⁈ — пробасил бородач, наклоняясь ко мне. — Не сожрали тебя зверюги? Ну, говори!
— Вроде… жив… — выдавил я, всё ещё не придя в себя после чудесного спасения. — Только плечо вот… — успел добавить я, перед тем как отключиться.
Тьма была густой, липкой и абсолютной. Я проваливался в неё снова и снова, и каждый раз из мрака на меня летели два жёлтых глаза, а в ушах стоял оглушительный грохот выстрела. Я метался в этом чёрном океане, пока, наконец, не вынырнул, сделав первый глубокий и судорожный вдох, от которого вновь заныло раненое плечо.
Сознание возвращалось медленно и неохотно. Первым ощущением стал резкий, знакомый до тошноты запах — карболки, йода и чего-то ещё горького, аптечного. Запах больницы. Я лежал на спине, укутанный в грубое, но чистое одеяло, и над собой видел лишь белый потолок, на котором играли блики от солнечных лучей.
Но самое главное — я был жив! Не совсем здоров — это, да. Повернуть голову стоило невероятных усилий. Левая половина тела, особенно плечо, горела огнём, будто мне всадили туда раскалённый гвоздь. Справа от меня стоял пустой топчан, застеленный точно таким же серым одеялом.
Между топчанами — тумбочка, на которой стояла жестяная кружка и лежала моя одежда, отстиранная от засохшей грязи и бурых кровавых пятен. Если она успела высохнуть, то я здесь уже долго. Кое-как скосив глаза, я увидел, что моё плечо и грудь были туго перебинтованы чистой белой тканью.
Причём, перевязка была сделана весьма профессионально. Уж в чём в чём, а в этом я разбирался. Дверь скрипнула, и в палату вошла женщина средних лет в длинной полотяной рубахе, светлом переднике и белоснежном платке, скрывавшем волосы. Её лицо, уставшее и строгое, смягчилось, увидев мои открытые глаза.
— Ну вот, и очнулся наш герой, — сказала она, подходя и кладя прохладную руку мне на лоб. — Жар спадает. И слава Богородице! Ты трое суток то в себя приходил, но бредил сильно, то снова в беспамятство проваливался. Я всех святых поминала, глядючи на тебя. Жаль, если б помер, ведь молоденький такой — еще жить и жить…
Вот что за оказия со мной такая? Уже который раз я в этом времени по три дня в беспамятстве валяюсь. А ведь интересная получается закономерность, не мог не заметить я: три трупа — три дня пластом, затем опять трое — и опять три дня лёжки. Ох, не нравится мне такой расклад! Ну да ладно — будем посмотреть!
— Где я? — прохрипел я вслух, поморщившись от пересохшего и чудовищно саднящего горла.
— В земской больнице, милок. Тебя к нам мужики привезли, те самые, что волка пристрелили, — она поправила одеяло. — Говорят, здоровенного вожака уложили. Повезло тебе, парень. Сильно повезло.
Она налила мне из глиняного кувшина воды. Вода была теплой, но я с удовольствием приложился к протянутой кружке.
— Кто они? — спросил я, на секунду оторвавшись. — Те мужики-то? Охотники?
— Лесники, — ответила медсестричка, — выбрались в кои-то веки на зверя. Волков в последнее время развелось — просто спасу нет. Так вот, задержались они до темна и выстрелы услышали. Судьба, видно, сжалилась над тобой, бедным. Отвели бы они маршрут свой на несколько верст в сторону, и никто б тебя, горемыку, не нашёл.
Судьба. Да уж. Я мысленно поблагодарил этих незнакомых людей, представив снова бородача с карабином. В этот раз смерть подошла ко мне в обличье зверя, посмотрела в глаза и… отступила. А самое странное в том, что за столь короткий срок в прошлом я мог умереть уже несколько раз.
Словно какой-то неизвестный мне «закон мироздания», пытался исправить ошибку с моим попаданием в это время и в это тело, просто стерев меня из реальности. Но я выжил в очередной раз. Значит, это еще не конец. Значит, всё только начинается. Я закрыл глаза, чувствуя, как слабость снова накатывает на меня.
— Что, милок, опять сомлел? — участливо поинтересовалась санитарка.
— Есть немного… — согласно кивнул я, прикрывая глаза.
— Подожди соколик, не спи! Я сейчас за доктором сбегаю, — засуетилась женщина, — он строго наказал, как только очнёшься, его срочно звать.
Она выпорхнула из палаты, оставив меня наедине с тягучими, как смола, мыслями. Лесники… Волки… Выстрелы… Обрывки памяти сплетались в четкую картину, главным в которой было то, что я остался жив. Но странно, почему санитарка ни словом не обмолвилась о главном?
Она говорила о волках, о моем спасении, но абсолютно не обмолвилась о трех мертвяках, что лежали рядом со мной на полянке. И любой опытный следопыт, а лесники, спасшие меня, несомненно были опытными следопытами, увидел бы, что этих троих я и уработал.
Три трупа, изувеченных волками, были до этого убиты сопливым пацаном. Это же сенсация, настоящее чрезвычайное происшествие для уездной Петроградской глухомани! Неужели трупы куда-то делись? Или о них решили пока умолчать, чтобы не травмировать «бедного паренька»?
Мысль о том, что их могли попросту списать на того же зверя, была чересчур наивной — чудовищные раны от обреза-дробовика на волков не спишешь. Меня вдруг пробрала нервная дрожь, никак не связанная с жаром от раны. Молчание вокруг тех трупов означало, что история с ними еще не закончена. Да и на единственном окне палаты я заметил решетку. Как бы не тюремной оказалась сия больничка.
Возможно, что сейчас сюда явится тот, кто будет задавать совсем другие, куда более опасные и каверзные вопросы. А никакой более-менее сносной легенды у меня нет. Что ж, придётся импровизировать, когда появятся хоть какие-то «вводные». Ну, так мне не впервой — главное умудриться удержать в узде Мишкины рефлексы, которые могут выдать меня с головой.
Дверь снова открылась, прервав мои досужие размышления и тревожные догадки. В палату вошла уже знакомая мне санитарка, а следом за ней — молодой человек в идеально чистом, хоть и слегка заношенном, медицинском халате. Очки в тонкой металлической оправе делали его похожим больше на гимназиста-переростка, чем на прожженного уездного эскулапа. Но в его прищуренном взгляде чувствовался острый недюжинный ум и житейская проницательность, невзирая на довольно юный возраст.
— Ну-с, мой юный друг, — произнес доктор мягким баритоном, подходя к моей койке, — очнулись, наконец?
— Ага… — Ответно кивнул я.
— И это прекрасно! Меня зовут Афанасий Феофилактович, — представился молодой человек. Я — уездный доктор. Как ваше самочувствие? Голова кружится? Рана в плече не сильно беспокоит?
Он взял моё запястье, прощупал пульс. Его движения были точными и размеренными.
— Болит… но не очень… — выдавил я, а молодой доктор радушно улыбнулся.
— Вот и отлично, вьюноша! Вовремя вы ко мне попали с такой-то раной! Легко могли и руки лишиться. Сквозная ножевая рана в плече, это, батенька, серьёзно! К счастью, кость не задета, но мышцы порезаны изрядно. Пришлось потрудиться: вычистить, зашить… Не скрою — воспаление пошло, три дня в бреду пролежали… Да-с. Но кризис миновал! Теперь главное — покой и тщательная обработка, чтобы гангрена не началась.
— Спасибо, Афанасий Феофилактович! — искренне поблагодарил я врача, прекрасно понимая, чем могло бы закончиться моё «приключение», не окажи он мне своевременную помощь.
— Не только меня, и Марию благодарите, — доктор кивнул в сторону санитарки. — Она над вами, голубчик, ночами сидела, температуру сбивала, повязки меняла.
— Благодарствую от всей души, Мария! — приложив здоровую руку к груди, произнёс я дрогнувшим голосом и шмыгнул носом. Нужно было поддерживать образ юнца, попавшего в беду.
Афанасий Феофилактович отпустил мою руку и внимательно посмотрел мне в глаза, поправляя очки.
— Ну-с, вроде бы всё в порядке, — произнёс врач, — за раной мы последим, подлечим. Вот только имени вашего я не знаю, молодой человек. Меня с Марией вы уже знаете, а вот мы вас, увы, нет.
Мысли в голове заплясали в бешеном темпе. Имя! Самое первое и простое, о чём должен был спросить доктор, поставило меня в тупик. Назваться Мишкой Савельевым? Да ни в коем случае! Я не хотел привлекать к себе лишнего внимания после кровавой разборки с кулаком. Я ведь за эти дни не так уж и далеко ушел от Никольского, а слухи о пожаре и пяти трупах вполне могли дойти и сюда.
Но другого имени у меня не было. Мозг, затуманенный слабостью после трехдневного беспамятства, отказывался продуктивно работать. Голова была словно ватой набита.
— Ну? — мягко, но настойчиво повторил доктор. — Как именовать-то вас, милейший?
От этого простого вопроса зависело слишком многое. Нужно было срочно что-то сказать, что-то незамысловатое и что, желательно, нельзя было бы проверить. И в голове, словно вспышка, мелькнуло воспоминание о днях (большинство из которых я тоже не помнил) проведённых в таборе Рады и колдуньи Сайи.
Буду Яшкой. Яшкой-цыганом, как в «Неуловимых мстителях», хоть я на цыгана и не очень-то похож. Но легенда в моей голове наконец-то оформилась. Не сказать, чтобы прям железная, но хоть что-то я теперь могу преподнести этому доктору.
— Яшка, — прохрипел я, с трудом разжимая губы. — Меня Яшкой звать.
Доктор приподнял одну бровь, внимательно вглядываясь в мое лицо.
— Яшка? — переспросил он. — А фамилия? Откуда родом?
— Цыган, — тихо выдавил я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. — Так и звали все — Яшка-цыган.
Афанасий Феофилактович скептически хмыкнул, бросив беглый взгляд на мою постиранную одежду, сложенную на тумбочке. Да, в рубахе и портках явно угадывались «цыганские мотивы».
— Цыган? — протянул он, и в его голосе зазвучало легкое недоверие. — Одежда у тебя цыганская, не спорю, — неожиданно перешел на «ты» доктор. — Но сам ты не похож на цыгана, дружок. Так что, молодой человек, позвольте усомниться в правдивости вашего рассказа.
Ну, это как раз-таки ожидаемый вопрос — пока всё идёт по намеченному мною плану. Действительно, какой из меня цыган с такой-то «рязанской» физиономией? Я прикрыл глаза, изображая слабость, и позволил голосу задрожать, нащупывая нужную, горькую нотку.
— Сирота я, дяденька… — начал я тихо, глядя куда-то мимо доктора, в стену. — Круглая сирота… — Отца в позапрошлом годе на войну с ерманцем забрали. И… — Мой голос прервался — на поверхность всплыли истинные Мишкины чувства. Ведь моя придуманная история, повторяла его настоящую судьбу. — Убили батьку. Матери похоронка пришла…
Я сделал паузу, чтобы прокашляться, давая слушателям проникнуться. Мария-санитарка тихо ахнула и перекрестилась.
— А потом… потом тиф пришел. За месяц всю родню выкосило. Бабку, деда, мать, братьёв-сестёр… Я один остался. Голодал, бедствовал… В родной деревне люди нет-нет, да и помогали… Только у них и самих особо кушать нечего было. А потом и изба сгорела… Так по миру и пошел. Долго ходил, побирался по папертям… Пока табор цыганский не встретил, где меня приютили. Фамилиё своё я не помню, вот и стали меня Яшкой-цыганом кликать. А теперь… и табор этот потерял… Заблудился в лесу, где и…
Я замолчал, опустив голову, и в голосе моем прозвучала такая искренняя и выстраданная тоска, что, казалось, ее нельзя было подделать. Да, это была не совсем моя боль — Мишкина, я лишь пропустил ее через себя. Так гениально сыграть у меня бы точно не получилось.
Афанасий Феофилактович слушал молча, не перебивая. Его проницательный взгляд немного смягчился. Он снял очки, принялся не спеша протирать стекла чистым платком. А вот санитарка Мария расчувствовалась до слёз, которые поминутно вытирала платком.
— Бедный мальчик… — произнесла она, погладив меня по вихрастой голове.
— Мария, — сухо произнёс врач, — сходите, приготовьте, пожалуйста, все, что нам понадобится для перевязки. Хочу взглянуть на состояние раны.
— Хорошо, Афанасий Феофилактович, — послушно произнесла медсестра и покинула мою палату.
— Что ж, молодой человек, — тихо произнес доктор, когда мы остались наедине, — складно у вас выходит. — Он снова надел очки и вновь пристально взглянул мне в глаза. — Может быть, еще вспомните, как зовут «баро мануш»[1] этого табора?
Ага, а доктор-то решил поймать меня за руку. Но я хоть в цыганском и не бум-бум, но кто такой «баро мануш» — дословно «большой человек» — знаю.
— Старая цыганка всем в том таборе заправляла, — бесхитростно ответил я, — колдунья-шувани — Сайя её звали…
— Шувани Сайя? — удивлённо переспросил молодой доктор, и я понял, что он с ней знаком.
— Да, — мотнул я головой. — Хотите, я её опишу?
— Не нужно, — ответил врач, — есть такой табор, и стоит он действительно неподалёку от нашего уездного городка…
— Так может, — поспешно вставил я, — вы меня туда отвезёте? Я уже хорошо себя чувствую, а там и совсем вылечусь…
— Пока не могу, дружочек, — покачал головой Афанасий Феофилактович. — Слишком много вокруг тебя странного и непонятного…
— Так вы спрашивайте, господин доктор! Я что знаю — расскажу без утайки!
— Даже так? — Лукаво усмехнулся врач.
— Да мне и скрывать-то нечего! — Я стукнул себя здоровой рукой в грудь.
— Тогда расскажи мне, Яшка-цыган, как ты так сумел от табора отбиться, что почитай всё время рядом с дорогой плутал? И за что же тебя так изрезали-то в лесу? И что это за трое мужиков, которых рядом с тобой мёртвыми нашли?
— Вот еще знать бы, ваше благородие, что это за мужики такие были, — скороговоркой затараторил я. — Я на них в лесу наткнулся, когда дорогу обратно искал. А что в трёх соснах плутал, господин доктор — так у меня рядом с родной деревней таких глухих лесов и в помине не было. Вот и не приучен по ним ходить.
— Ну… возможно, — кивнул Афанасий Феофилактович. — Продолжай.
— Сцепились они отчего-то меж собой, дяденька, — плаксиво продолжил я. — Не поделили что-то… Сначала один меня ножом в плечо… А затем в другого из обреза пальнул… А потом…
— Да-да, и что же потом? — С интересом следил за моим рассказом уездный доктор.
— Потом? Потом я уже вечером очнулся — все мертвые, и их волки грызут. Ну… я обрез-то подобрал… он рядом валялся… патроны нашёл, даже перезарядить сумел и в волков стрельнул… Но не отбиться бы мне от них, дяденька, если бы те лесники не подоспели… Мне бы им в ноженьки поклониться, как и вам с Марией, что жизнь мою никчемную спасли… — Я сильнее зашмыгал носом, и даже слезу пустил.
— Ну, что сказать? — доктор задумчиво почесал кончик носа. — Это вполне могло быть похоже на правду…
— Так оно и было, дяденька! Христом-богом клянусь! — И я размашисто перекрестился — хоть и коммунист я со стажем, но как правильно класть крестное знамение, знаю.
— Я сказал — могло быть, — кивнул Афанасий Феофилактович, — если бы ни некие маленькие несоответствия. А теперь, Яшка-цыган… Или, всё-таки, Мишка Силантьев? — Доктор припечатал меня к кровати пронзительным взглядом. — Сейчас я тебе расскажу, как на самом деле всё произошло…
[1] «Баро мануш» (с цыганского — «большой человек», «важная персона») — это уважаемый старейшина или лидер цыганской общины, часто ошибочно называемый «бароном» в русской культуре. Баро мануш пользуется беспрекословным авторитетом, решает внутренние конфликты, ведет переговоры с властями, но не является диктаторским вожаком всех цыган.
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Сказать, что я опешил — ничего не сказать. Названное доктором Мишкино имя ударило меня словно обухом по голове. Но откуда⁈ Откуда этот сопливый докторишка мог всё это узнать? Где я прокололся? Черт, а может это я в бреду чего лишнего сболтнул?
В голове застучала молоточком одна-единственная мысль — это провал. Внутри всё замерло, а затем резко оборвалось — реакции умершего пацаненка опять всплыли «на поверхность». Сердце ушло в пятки, а затем с бешеной скоростью принялось молотить где-то в горле.
Я почувствовал, как по спине разливается ледяной пот, а лицо, должно быть, стало белым как полотно. Ведь вся выдуманная мной история разом превратились в жалкий фарс. Унижение и страх сковали меня до такой степени, что я и слова вымолвить не мог.
Пришлось основательно напрячься, чтобы снова загнать инстинкты перепуганного до усрачки подростка куда-то на задворки собственного сознания. Не сразу, но у меня получилось вновь подчинить себе моё новое тело и его неосознанные реакции.
— Я вижу, вьюноша, это имя вам хорошо знакомо, — безжалостно констатировал доктор, внимательно наблюдая за моими потугами взять себя в руки. — Перед тем, как я изложу свою версию событий, прошу ответить мне искренне на один вопрос: вы точно не знаете, кем были те трое в лесу?
Я молча мотнул головой. Врать дальше смысла не было никакого. Я ведь их и правда не знал. А вот послушать, что мне расскажет доктор — хотелось, чтобы знать в какую сторону плясать дальше.
— Что ж, попробую вам поверить, — произнёс Афанасий Феофилактович и замолчал, продолжая сверлить меня взглядом.
На неокрепший ум подростка такое поведение могло бы оказать какое-то воздействие, но меня отчего-то едва смех не разобрал — уж слишком серьёзным пытался выглядеть этот вчерашний студиоз. Хотя, ситуация была серьёзнее некуда.
— Это была банда беглых каторжников, — наконец-то продолжил врач. — Отчаянные головорезы. Вот уже несколько месяцев полиция не могла их поймать — всю губернию на уши поставили. А тут такой подарок…
Он поправил очки на носу и посмотрел на меня уже не как на пациента, а как следователь на подозреваемого.
— Лесники, что тебя подобрали, были весьма озадачены. Трое мертвых бандитов и один живой юноша с ножевым, которого чудом не сожрали волки. Двое бандитов были застрелены из обреза, а третий — ножом в спину. Причём, нож ему в спину кто-то метнул. Пока ты был в беспамятстве, мы с господином урядником съездили на это место…
Я немного напрягся, но вида не подал — чувства и реакции паренька были теперь под моим железным контролем. На этот раз долго держать паузу Афанасий Феофилактович не стал. Так ничего и не добившись, он продолжил знакомить меня со своими домыслами.
— Плохо, конечно, что прошло много времени, — посетовал он, — и мужики, увозившие мертвые тела основательно всё затоптали. Но я, с их слов, всё подробно зарисовал: и как лежали тела, и где находились улики преступления. И вот как-то не складывается у меня в голове картинка этого происшествия, мой юный друг.
— Почему, господин доктор? — «наивно» хлопая ресницами, спросил я.
— Смотрите сами, молодой человек… — Доктор вынул из кармана блокнот для записей и раскрыл его на нужной странице, показав мне свои зарисовки. — Вот эти двое, — указал он на место положение тел сиплого и его подельника, — были застрелены из обреза. А вот этот — получил нож в спину. Кстати, именно ножом из его спины и была нанесена и ваша рана, поскольку нож, который обнаружили лесники в вашей руке, совершенно другой конфигурации. Он оставил бы совершенно иной порез.
— И какие же у вас сомнения, Афанасий Феофилактович?
— А сомнения у меня такие, молодой человек: кто всадил нож в спину третьему?
— Ну… тот, который и меня порезал. — И я ткнул в изображение сиплого.
— А стрелял, выходит…
— Вот этот, которого ножом в спину, — я начал потихоньку продвигать свою версию. — А нож кинул, который и меня…
— Я тоже поначалу так подумал, — согласно кивнул молодой врач. — Вот только изучив его рану, засомневался, что он был на такое способен. А вы что на это скажете?
— Я не знаю… — пожал я плечами, но тут же сморщился он боли. — Когда он меня ножом порезал — я того, господин доктор, сомлел. Только выстрел слышал… Но если нож был у него в руках, то может он успел его бросить? До того, как его того… — немного сумбурно добавил я. Но так было даже лучше — видно, что пацан нервничает.
— Сомнительно… — задумался доктор, потеребив халат. — Я было подумал, что с вами был еще кто-то, но лесники ответили однозначно — кроме вас четверых никаких следов больше не было.
— Так и не было никого!
— Ну, будем считать, что они друг друга отправили на небеса, а вам просто повезло. Только вот непонятен мотив…
— Да не поделили чего-то, — высказался я.
— Возможно-возможно… А теперь, юноша, выслушайте мою историю, как всё было на самом деле. Только потом прошу честно ответить, правильно я всё по полочкам разложил, или нет.
Мне ничего не оставалось делать, как качнуть головой.
А дальше доктор задвинул мне следующую историю:
— Я знаю, Михаил, как с вами и вашей семьёй обходился этот… благодетель… Фрол Кузьмич…
Ага, а доктор-то, видимо, из «сочувствующих» крестьянам. Вон, как его перекосило, когда он поведал, как Никольский мироед насиловал Мишкину сестру и мать. Однако, выстроенная им версия произошедшей трагедии, меня вполне устраивала. По его домыслам выходило, что пока кулак занимался бедными и бесправными женщинами, его «псы» промухали появление в усадьбе троих беглых каторжников.
Да и где им было еще появиться, как не в самой зажиточной усадьбе в Никольском? У остальной голытьбы и брать-то было нечего. Вот эти арестанты и отправили на небеса всех остальных, пока они с женщинами «развлекались».
— Извини, парень… — неожиданно потупился доктор, осознав, что слово «развлекались» в этом случае не совсем уместно. — А вот как ты выжил, я пока ума не приложу.
— Так они мне сначала голову черенком лопаты пробили! — специально крикнул я. Типа, случайно вырвалось. — Вот, еще шрам на голове остался! — Задрал волосы, показав доктору свежую розовую кожу на виске. — Думали, что я всё — отошёл с концами. А я очнулся…
— Ага! — довольно воскликнул молодой врач, радостно хлопнув в ладоши. — Всё-таки я был прав!
— А как вы догадались обо всём, Афанасий Феофилактович? Вас же там не было? — Решил я подлить чутка топлива в двигатель тщеславия молодого человека. И у меня это вполне получилось.
— А это, братец, дедуктивный метод сработал! Как у лучших сыщиков! — довольно заявил цветущий эскулап. — Шерлок Холмс, Нат Пинкертон, Иван Путилин… Знаешь таких? Или ты даже читать не умеешь?
Я мотнул головой:
— Нет, дяденька, не умею.
— О, Господи! Бедная немытая Россия! — с наигранным пафосом воскликнул доктор. — А дальше ты очнулся, увидел, что произошло, испугался и сбежал?
— Так и было, дяденька! — слёзно произнёс я. — Они ведь и меня бы того… добили б, если бы я остался.
— Вероятнее всего, — согласился врач. — Ты очнулся и в лес убежал, а там тебя цыгане Сайи и подобрали? — больше утвердительнее, чем вопросительнее произнес он.
— Да, дяденька! — Закивал я головой, словно китайский болванчик. Ведь предложенная им версия была куда лучше моей. Я здесь был как бы и ни причём — жертвой бандитского произвола, спасающей свою жизнь. — А когда господин урядник в табор приехал — я опять сбежал.
— Зачем? — Удивленно всплеснул руками Афанасий Феофилактович.
— Так испугался дюже — кто такой голытьбе поверит? И чего тогда? На каторгу за убивство Фрола Кузьмича?
— Ох, — схватился за голову молодой человек, — дитё ты еще неразумное! А эти трое, выходит, по твоим следам шли?
— Не знаю, дяденька — я на них случайно в лесу вышел… Ну и… Всё остальное вы уже знаете. Что со мной теперь будет, Афанасий Феофилактович, родненький? Не отправят меня на каторгу? Нет?
Доктор опять внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде я наконец-то увидел не подозрительность следователя, а сочувствие врача.
— Нет, Миша, — тихо и очень устало сказал он. — Никто никуда тебя не отправит. Ты жертва, мальчик мой. Жертва во всех смыслах. То, что ты выжил — уже чудо. А твои… твои мучители мертвы. Справедливость, хоть и такая… дикая, слепая и кровавая, так или иначе свершилась… А если что пойдет не так, обещаю, я буду за тебя бороться! — Он тяжело вздохнул, снял очки и принялся протирать их полой халата.
— Спасибо вам, Афанасий Феофилактович! Я отслужу, отработаю…
— И думать об этом не смей! — отмахнулся от меня доктор. — Это мой гражданский долг!
— Храни вас Господь! — выдохнул я и перекрестился. Похоже, удача, наконец-то, повернулась ко мне лицом.
— Твою историю я подробно изложу господину уряднику. А ты не переживай понапрасну: твои побеги и твой страх — вполне естественная реакция запуганного и травмированного ребенка. Тебя будут жалеть, Миша, а не судить. Понимаешь?
Я кивнул, и на этот раз мне не пришлось ничего изображать. Во взгляде доктора читалась такая искренняя жалость, что в горле у меня встал комок. Комок благодарности. Этот наивный, тщеславный, но глубоко порядочный молодой человек буквально спас меня еще раз.
— Спасибо вам, дяденька, вы хороший… — Шмыгнул я носом, а мой голос сам собой задрожал.
— Выздоравливай, герой! — произнес доктор, снова надевая очки. — Вот твоя задача. Сейчас придет сестра, мы тебя перевяжем, и ты поспишь.
Он вышел, оставив меня наедине с гудящей головой и чувством огромного, всепоглощающего облегчения. Самый опасный рубеж был, казалось, пройден. Моя новая легенда, предложенная самим доктором, оказалось просто железобетонной. После перевязки сестра милосердия поставила мне укол, и вскоре сознание начало тонуть в мягкой ватной темноте.
Меня разбудили грубые голоса и громыхание подкованных сапог по скрипучим половицам. Дверь открылась и в палату вошли двое. Я приоткрыл глаза и сквозь узкую щелочку увидел двух мужчин. Один — уже знакомый мне Афанасий Феофилактович, второй — дородный дядька в мундире с пышными рыжими усами, подкрученными кверху и суровым обветренным лицом. Похоже, это и есть тот пресловутый урядник. Полицейский чин снял фуражку и вытер платком вспотевший лоб.
— Вот он, наш чудом спасшийся бедолага, — тихо произнёс доктор, кивая в мою сторону. — Ему Мария поставила укол — и он заснул. Не будите его пока, Иннокентий Павлович, состояние мальчика всё еще тяжелое. С трудом удалось избежать сепсиса, но проблемы еще имеются.
Урядник тяжело переступил с ноги на ногу, с любопытством разглядывая мою забинтованную фигуру.
— Значит, это и есть тот самый пропавший пацаненок из Никольского? — проворчал он басовито. — Мишка Силантьев?
— Он, — утвердительно ответил доктор. — Мальчик подтвердил мою версию событий, а также пролил свет на кое-какие малые, но существенные детали. Каторжники, напавшие на усадьбу, проломили мальчику голову. А он, получив черепно-мозговую травму, потерял сознание и был принят ими за мертвого. Затем очнулся, и пока бандиты уничтожали следы преступления, сумел убежать в лес, где его нашли и выходили цыгане. А потом, испугавшись нашего появления в таборе, снова бежал и опять столкнулся с тремя убийцами, которые, видимо, шли по его следу.
Урядник задумчиво почесал в затылке.
— Ну, версия ваша, Афанасий Феофилактович, стройна, спору нет. Удивили, вот ей Богу, удивили! Не думали перейти к нам, в полицейское управление? Такие люди нам как воздух нужны.
— Благодарю за лестное предложение, Иннокентий Павлович, но нет. Раскрывать преступления с помощью дедуктивного метода — одно, а вот ежедневно иметь дело с уголовщиной и человеческой подлостью и низостью — совсем иное. Мое призвание — все же лечить людей, а не ловить преступников. Дедукция, милейший Иннокентий Павлович, для меня лишь увлекательное хобби. Не более.
— Что ж, ваша воля, господин лекарь, — печально вздохнул урядник. — Доктора нам в уезде тоже как воздух нужны. Но знайте — у вас настоящий талант! Не гоже его в землю зарывать! Так что подумайте на досуге — а вдруг это ваше призвание? А уж как вас хвалил господин становой пристав…
— Обязательно подумаю, Иннокентий Павлович! — приложив руку к груди, произнес доктор.
А я видел даже из-под прищуренных век, как его распирает от того, что даже такой умудрённый опытном урядник признал его заслуги.
— А с этим мальчишкой сейчас что прикажете делать? Дело-то, по сути, закрыто. Бандиты мертвы, потерпевшие — тоже. Лишь он один живой свидетель и потерпевший.
Доктор посмотрел на моё спящее, как он полагал, лицо и сказал твёрдо:
— Пока что — ничего. Пока мальчика не стоит беспокоить. Он и так много перенёс, да еще и рана такая… нехорошая… Пусть хотя бы недельку-две побудет здесь, в лазарете «тюремного замка»[1]. Кризис еще не миновал, рана глубокая, да и лихорадка может вернуться. Пусть сначала окрепнет, отъестся хоть немного на казённых харчах. А то право слово — настоящий скелет. А я за ним присмотрю.
— А затем?
— Затем, я полагаю, его следует отправить обратно в Никольское. Передадим под присмотр местного мира и старосты. А там, глядишь, и родня какая-никакая сыщется, не может быть, чтобы совсем один на свете остался.
— Ладно, пущай так и будет, Афанасий Феофилактович. — Урядник согласно кивнул, явно довольный, что столь сложное дело разрешилось само собой. Глядишь, еще и наградят за стремительное раскрытие и уничтожение банды каторжников. Оформлю всё надлежаще. — Пусть выздоравливает малец, — бросил он в мою сторону и, громко стуча сапогами, вышел из палаты.
Доктор проводил его взглядом, потом ещё раз посмотрел на меня, поправил одеяло и на цыпочках вышел, притворив за собой дверь. Я лежал с закрытыми глазами, слушая, как его шаги затихают в коридоре. Сердце застучало уже от иного чувства — не страха, а ликования. План сработал. У меня впереди была неделя, а то и две, передышки.
Целая неделя, чтобы окончательно окрепнуть и продумать каждый свой шаг в этой новой, чужой и жестокой жизни. Воздух свободы, пусть и провонявший специфическим запахом тюремного лазарета — лекарств и карболки, уже казался мне сладким и приятным.
Но возвращаться в Никольское к убогой и бесправной жизни крестьянского пацана, вечно обязанного «миру» и старосте, я, отнюдь, не собирался. У меня были совершенно другие планы. Вот только подлечусь немного — и свинчу, только меня и видели!
План зрел в моей голове, обретая четкие, пусть и дерзкие очертания. Пока лазарет тюремного замка был для меня идеальным укрытием, чтобы восстановить силы. В течение следующих дней я был образцовым пациентом: ел предложенную похлебку, покорно пил горькие микстуры, отвечал тихим голосом и благодарно смотрел на доктора, когда он менял повязки.
Моя рана, к большому изумлению не только врача, но и меня самого, затягивалась куда быстрее, чем этого можно было ожидать. Уже через несколько дней я мог вставать и неспешно передвигаться по палате, притворяясь, что опираюсь на стульчик от слабости.
Для воплощения моих дальнейших планов мне нужны были деньги и какая-никакая провизия в дорогу. Об оружии я пока даже и не мечтал. А те средства, которые я экспроприировал у мироеда-кулака, куда-то странным образом испарились. Хорошо, что моя постиранная и заштопанная сердобольной медсестрой одежда хранилась здесь же — в прикроватной тумбочке. А то пришлось бы сваливать отсюда в больничном халате.
Так и прошло несколько дней. Самочувствие моё улучшилось настолько, что пора было готовиться «рвать когти». Здешний городок был куда ближе к вожделенному Петрограду, чем захолустное Никольское. Меня здесь особо никто и не сторожил — все охранники знали о моей «нелёгкой судьбе». А особо сердобольные временами даже подкармливали кто чем: то краюху хлеба с салом сунут, то варёное яйцо. Так что свинтить я мог в любой момент.
И вот, выбрав день и час, когда лазарет затихал после обеда, я уже мысленно прощался со своим временным пристанищем, как судьба, словно насмехаясь, подбросила мне новый, оглушительный сюрприз.
Дверь в палату с скрипом распахнулась, и на пороге появилась знакомая фигура Афанасия Феофилактовича. А рядом с ним, опираясь на плечо надзирателя, стоял арестант — худосочный жилистый мужичок где-то за сорок-пятьдесят, бледный, с тёмными кругами под глазами и свежей, туго перевязанной повязкой на груди, пропитанной свежей кровью. Ножевая, не иначе.
Доктор, выглядевший смущённым, виновато развёл руками.
— Прости, дружок, но мест в лазарете больше нет. Придётся тебе потесниться. Полежит с тобой денёк-другой, а там определимся. Ну, и под замком тебе вместе с ним посидеть придётся. Увы, иначе никак — правила у нас такие.
Надзиратель уложил «новичка» на соседнюю койку, тот слабо застонал и повернул голову на подушке. И в этот миг я его узнал. Меня будто громом ударило. Кровь отхлынула от лица, а потом жаркой волной прилила к вискам. Я знал его. И знал прекрасно. Ещё по той, своей прошлой жизни…
[1] Тюремный замок — это тип казенных тюремных зданий, массово строившихся в Российской империи в XIX веке для содержания подследственных и заключенных в уездных городах. Они отличались монументальной архитектурой, часто напоминая средневековые замки с башнями, и обеспечивали строгую изоляцию.
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Это был он, я не мог ошибиться — слишком много времени мы провели друг с другом в партизанском отряде под оккупированным немцами Севастополем. Почти два года бок о бок. Жрали из одной миски, ходили вместе на разведку в наполненный фашистами город, отыгрывая роли старого деда и его малолетнего внука.
Этому воровскому авторитету, хорошо известному всему криминальному миру бывшей царской России и раннего СССР под кличкой «Червонец», было в то время уже глубоко за семьдесят. Мне же — сопливому пацану, едва минуло десять лет. Но ни он, ни я, ни разу не усомнились в необходимости нашей борьбы против немецко-фашистских оккупантов.
И прожжённый вор-«законник», на котором негде было новые клеймы ставить, и сопливый пацан, прилагали все усилия, чтобы освободить нашу общую родину от проклятых захватчиков. Таких преступников, воевавших с нами плечом к плечу, их же «коллеги» по преступному ремеслу после нашей общей победы нарекут «суками». И еще не один год многочисленные зоны и тюрьмы Советского Союза будут сотрясать кровавые «сучьи» войны.
С Червонцем я познакомился жарким летом 42-го года. Наш отряд тогда только-только формировался. Я, десятилетний пацан, случайно прибившийся к партизанам после того, как моих родителей расстреляли фашисты, просто горел жаждой мщения.
Но, естественно, на боевые задания такого сопляка никто не брал, какие бы доводы я не приводил. Червонец появился в отряде чуть позже, ранней осенью того же года — его притащила с одной из вылазок разведгруппа отряда. Старый, но еще весьма жилистый старикан, с глазами-щелками, взгляд которых было очень сложно вынести. Мне всегда казалось, что он видит меня насквозь.
Он даже не просился в отряд, а просто заявил командиру о своем праве уничтожать «фраеров колбасных»[1]. Командир, кадровый офицер, поначалу смотрел на него с отвращением, но навыки опытного преступника, человека, знавшего все тёмные подворотни города и умеющего провести бойцов куда угодно, были нужны отряду позарез.
После серьёзной проверки, устроенной Червонцу, он стал полноценным бойцом партизанского отряда. Вот так судьба и свела меня с пожилым воровским авторитетом. Он научил меня многому, чего не умели остальные: быть тенью, невидимкой, способным исчезнуть едва ли не в любом месте; «читать» улицу и людей, как раскрытую книгу; притворяться, выдавать себя за другого, чувствовать опасность буквально самой кожей.
Он обучил меня воровать, лгать, не краснея, изворачиваться, ботать по фене, играть в карты и вскрывать отмычками сложные замки. В разведке мы были идеальным тандемом: жалкий старик с малолетним внучком, просящие милостыню у щедрых немецких офицеров. Пока я плакал, размазывая сопли по чумазой мордашке, и тянул ручонки, его цепкие пальцы умело «снимали» бумажники с аусвайсами, или вытаскивали секретные документы с важными сведениями о расположении вражеских частей, снабжении оружием, провиантом или боеприпасами.
Именно он, Червонец, спас мне жизнь в тот роковой день… Мы должны были выкрасть из сейфа местной оккупационной блокканцелярии приказы о переброске немецких войск. Поначалу, вроде бы, всё шло хорошо. Мы проникли в охраняемое здание без «шума и пыли» — профессию форточника я изучил в совершенстве.
Затем через открытое окно в кабинет проник и дедуля. Он ловко распотрошил «медведя», достав из сейфа нужные документы. Но нас ждали — кто-то из отряда работал на фрицев. Отстреливаясь, нам удалось убраться из канцелярии нацистов. Но удача в этот раз была не на нашей стороне.
Группа гестаповцев, специализирующаяся на поимке диверсантов, плотно села нам на хвост. Они шли по нашим следам, отрезая от основных троп, загоняя в глухой каменный тупик — старый, заброшенный карьер.
Пули со свистом хлестали по камням, осыпая нас мелким крошевом. Спрятаться было негде. Червонец дышал уже с хрипом, но его глаза блестели, как два острых отточенных шила.
— Слышь, Петька, — просипел он, вжимаясь в небольшую расщелину, в которой виднелся тёмный и узкий лаз старой выработки, — видишь эту дыру?
Я молча кивнул, сжимая в руке тяжёлый пистолет с парой оставшихся патронов.
— Вот и славно. Из него имеется выход — я знаю… Такой худой шкет, как ты, пролезет — зуб даю!
— А ты как же, дед? — Я понял, что Червонец не собирается со мной идти.
— А я этим колбасникам сейчас устрою громкое представление. А ты — канай отседа по-бырому, мелкий! И не оглядывайся. Понял?
Я понял и, скрипнув зубами, сжал кулаки.
— Не брошу я тебя, дед!
Он неторопливо взял меня за шиворот и тряхнул с такой силой, что у меня зубы клацнули. Его лицо, всегда спокойное и насмешливое, исказила яростная гримаса.
— Не кочевряжься, внучок! Я-то свой земной срок давно отмотал, а у тебя еще вся жизнь впереди! Вали, я сказал! — И отвесил мне хорошего пинка, от которого я мухой влетел в узкий лаз, обдирая локти до крови.
Червонец же резко вырвал из-за пазухи гранату, выдернул чеку, зажав в кулаке предохранительный рычаг. Обернувшись, он погрозил мне кулаком:
— Вали, Петька! И, как только сможешь, поставь свечку в церкви за упокой души моей грешной, воровской… Как только граната рванёт — еще и штрек завалит, и колбасники тебя точно не достанут! Прощай, малец! Не поминай лихом старого Червонца!
Со стороны преследующих нас гитлеровцев раздались злые очереди, со звоном ударившие по камням над головой старика. А я уже полз по узкому лазу, прислушиваясь к бою за моей спиной. Старик еще отстреливался, пока не закончились патроны.
А потом он подорвал себя гранатой, эхо взрыва которой долетело и до меня. Я помнил, как меня душили слёзы, но я упрямо полз в тёмном узком тоннеле, подчиняясь последнему приказу старого вора и надеясь, что он не ошибся — и выход есть. Он не ошибся…
Так погиб Червонец — он умер не как вор и бандит, а погиб как герой, который ценою своей жизни купил мне будущее. И теперь он лежал здесь, рядом — на соседней койке, бледный, истерзанный, но живой. Судьбе для чего-то вновь понадобилась свести нас вместе. Не для того ли, чтобы я вернул ему этот долг?
Сейчас он смотрел на меня абсолютно пустым, ничего не выражающим взглядом, как на случайного тюремного «попутчика» — кратковременного соседа по нарам. Но это был он: те же самые, словно просверливающие насквозь глаза-щелочки, та же презрительная, для чужих, ухмылка.
Только он еще не был тем желчным стариканом, с которым я прошел сквозь огонь той, еще не состоявшей здесь войны. Передо мной лежала его молодая версия, еще не ставшая дедом. Жилистый, поджарый, с только-только оформившимися морщинами, которые избороздят лицо Червонца через четверть века.
Вор слабо кашлянул, попытался приподняться на локте и уставился на меня в упор.
— Ты чё, мелкий, вылупился? — просипел он голосом, который был гораздо моложе и грубее того, хриплого, к которому я привык за годы войны. — На мне узоров нету и цветы не растут!
— Нет… — с трудом выдавил я, тряхнув головой. — Не может быть…
Ну, не мог Червонец процитировать дословно Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича». Или мог? Нет, скорее всего это у меня от всех потрясений крыша едет. Он сказал что-то другое, я прослушал, а мой мозг подобрал ближайшую аналогию. Словил глюк, одним словом.
— Чё ты там лепечешь, щегол? — Нахмурился Червонец. — Не рад соседству?
— Да, нет — просто… показалось.
— Креститься надо, когда кажется! — фыркнул арестант. — Ты кто по жизни, шкет? — жестко осведомился он. — За что сел?
— За решётку сел, дядя, — так же резко ответил я. — Разве сам не видишь?
Этот тюремный прикол типа прописки новичка в камере мне же сам Червонец и рассказывал. Время тогда такое было, что от тюрьмы никто не был застрахован. А за решёткой свои законы, втолковывал мне авторитетный вор, незнание которых тоже не освобождает…
— Смотри-ка какой борзый! — Вор неожиданно расплылся в довольной улыбке. — Откель законы наши знаешь, шелупонь?
— Я на каторге родился, я на каторге помру, — пропел я, вспоминая рассказы самого Червонца. — У меня вонь баланды с молоком матери впиталась!
— Это я на каторге родился! — рявкнул вор. — И на каторге помру!
— Нет, врёшь — не помрёшь ты на каторге, Лобанчик[2]! — Я подался вперёд, поймав взглядом расширившиеся от изумления глаза опытного вора.
Похоже, что шаблон я ему сломал окончательно и бесповоротно. Зря, что ли мы с ним вместе пуд соли сожрали, да еще и без крошки хлеба? Я, как никто другой, знал о его «мистических» закидонах. Не знаю, как сейчас, но во время наших совместных заданий в тылу врага, я был свидетелем непомерного количества суеверий, которым Червонец следовал, ну просто неукоснительно.
— Ты кто такой, шкет? — рыкнул он разгневано, но я уже уловил ту самую, едва различимую, дрожь в его голосе. — Что за фуфел ты мне впариваешь? Никто не может знать, что за смерть ему уготована… И ваще, Лобанчиком меня уже лет двадцать не погоняют…
— Ну, да — Червонец солиднее звучит, — согласно качнул я головой.
— Кто ты, фраер? — вновь повторил он свой вопрос.
— Не важно, кто я, — я криво ухмыльнулся, — важно, кто ты? Как посмотрю, — я указал на свежие татуировки, разукрасившие руки вора, а так же виднеющиеся из-под окровавленных бинтов, которые неимоверно повышали авторитет их владельца, — в Иваны[3] метишь, Червонец? И как, удачно?
— Я и есть Иван! — нервно воскликнул вор, явно желая мне что-то доказать. Он уже и позабыл, что напротив него всего лишь сопливый пацан.
— А кто же тогда тебя так пером-то расписарил, дядя? — Указал я на окровавленную повязку. — Не все побродяги с твоим авторитетом согласны?
Да-да, я опять воспользовался своим послезнанием — слышал я эту историю от самого же Червонца. Тяжело ему давался высший воровской статус дореволюционной России. За него реально пришлось Червонцу свою кровь проливать — слишком многим в криминальном мире он любил на больные мозоли наступать.
— Ну, не дорезали же, суки! — Злобно ощерился авторитет. — Лепила сказал, всё чин-чинарём будет! На мне как на собаке заживёт! А вот кто-то за это ответит, когда вернусь… Так чего ты там за мою смерть базарил, дурилка? — Червонец наконец оправился от первого потрясения. — Может, ты марафету перенюхал?
— Похож я на марафетчика, дядя? — Я откинулся обратно на подушку, но не выпуская из поля зрения физиономию вора. — Я и без марафета многое про тебя знаю…
И я огорошил старого знакомца отдельными подробностями его собственной биографии, которыми он до этого ни с кем не делился. Но когда мы вместе с ним делили одну землянку, притираясь друг другу — иначе на задании враз раскусят, много чего мне порассказал из своей прошлой жизни мой партизанский дедуля.
Я бодро сыпал такими фактами, которые не мог узнать ни при каких обстоятельствах, видя, как его былая уверенность тает на глазах.
— Кто тебе про это мог разболтать, а? — накинулся он на меня, когда я остановился просто перевести дух.
— Кроме тебя некому, дядя, — хохотнул я. — Ты ведь это уже понял? Так?
Червонец неподвижно застыл на кровати и закрыл глаза. Он лежал, не шевелясь, довольно долгое время. А когда вновь распахнул веки, я понял, даже без слов, что он принял мои доказательства за чистую монету.
— Никто не мог… — хрипло произнёс он, вновь впиваясь в меня немигающим взглядом. — Зачем я тебе? Ты нечистый? За душой моей, грешной, пришёл?
— Да кому, нахрен, нужна твоя грешная душа? — ответил я вопросом на вопрос.
— Тогда зачем всё это? — Недобро прищурился арестант, усаживаясь на нарах.
— Скажем так… — Я сделал небольшую паузу. — Меня часто посещают разные… видения…
— Какие еще видения? — не понял вор.
— Откровения о будущих временах, дядя. Которые сбываются с ужасающей чёткостью и постоянством. Вот и твою смерть я видел, вот прямо как тебя сейчас. Хочешь знать, когда и как сыграешь в ящик?
— Нет! — слишком поспешно выпалил Червонец и перекрестился. — Чур тебя, демон… или… не знаю… кто бы ты ни был… Зачем я тебе? Чего ты ко мне прицепился, как банный лист к жопе?
— Мы с тобой связаны, дядя, — театрально вздохнув, произнёс я. — Ты еще об этом не знаешь, но… Когда придёт время — будет уже поздно. Я хочу тебе помочь…
— Чем? — воскликнул вор.
— Ты ведь, по сути, хороший человек, Кондратий Степаныч…
Я увидел, как еще сильнее расширились зрачки моего собеседника, когда я назвал его реальное имя, которое никто не знал. Он с самого малолетства привык называть себя «иваном, не помнящим родства», отзываясь сначала на криминальную кличку Лобанчик, которая со временем трансформировалась в Червонца.
Зачем я это делаю? Ну, зная, каким на самом деле мог быть этот человек, мне отчаянно захотелось изменить его судьбу. У него впереди почти три десятка лет…
— Я хочу, чтобы в конце жизненного пути тебе не было мучительно больно за прожитые годы, — озвучил я вслух свои мысли. — Всё еще можно исправить…
Червонец сидел, вперившись в меня взглядом, в котором смешались ужас и недоверие. А еще, как мне показалось, там сверкнул огонёк надежды. Он молчал долго, я даже перестал ожидать ответа.
— Исправить? — наконец выдавил он хрипло. — Меня? Да я… Я уже… — Он безнадежно махнул рукой, оглядев свои нары, решётку на окне и убогую казённую обстановку. — Мой дом — тюрьма, шкет… или кто ты там ваще… Это мой крест и моё проклятие… Меня уже не исправить…
— Faber est suae quisque fortunae[4], — с донельзя серьёзным видом произнёс я на латыни.
— Чего это? — Вор вздрогнул, будто я дотронулся до него раскалённым железом. — Колдовство?
— Не боись, Червонец — это латынь, — усмехнулся я. — Древние говорили: каждый сам кузнец своего счастья! Все в твоих руках, дядя!
Червонец молчал, переваривая услышанное. Его взгляд теперь выражал глубочайшую, почти физическую внутреннюю борьбу. Он сглотнул, и его кадык нервно дёрнулся.
— И что же я должен выкуять, по-твоему? Новую жизнь на тюремной наковальне? Это даже не смешно…
— Решать тебе, и только тебе, — произнёс я, откидываясь обратно на топчан. — У меня к тебе лишь одна просьба: надумаешь объявить себе амнистию, прихвати меня с собой. А дальше — как сам захочешь, разбежимся на все четыре стороны.
— Откуда?.. — Глаза Червонца вновь округлились — о том, что он хочет совершить побег, не знала ни одна живая душа. Ну, кроме меня, естественно…
[1]В дореволюционном жаргоне слово «колбасник» чаще всего использовалось как пренебрежительное прозвище для немцев. Это связано с тем, что в России немецкие переселенцы часто открывали колбасные мастерские и лавки, сделав этот продукт своим «национальным штампом» (по аналогии с итальянцами-«макаронниками»).
[2] Лобанчик (он же черонец, арапчик, пучковый) — это народное название золотых монет, чаще всего — голландских дукатов, массово чеканившихся в России в XVIII—XIX веках (до 1869 года) для нужд международной торговли.
[3] «Иваны» — на каторге в Российской империи «иванами» называли бродяг, которые при задержании не называли своего имени, выдавая себя за «Иванов Ивановых» (или «непомнящих родства»). Они составляли верхушку тюремной иерархии, держались вместе и контролировали жизнь в острогах и тюрьмах.
[4] Выражение «Каждый сам кузнец своего счастья» (или судьбы) имеет древнеримские корни. Его автором считают римского консула и поэта Аппия Клавдия Цека (ок. 307 г. до н.э.), а закрепил эту мысль историк Гай Саллюстий Крисп. Крылатая фраза на латыни звучит как: «Faber est suae quisque fortunae».
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Я опять шёл по лесу в одиночестве, стараясь не высовываться лишний раз на большак. Дорога длинная — еще больше сотни верст предстояло отмахать до Петрограда. Так что основательно поразмыслить обо всём, произошедшем со мной здесь, времени было навалом.
Из лечебницы тюремного замка мы бежали вместе с Червонцем, при этом в подготовке к побегу я принял самое деятельное участие, так что вору и ничего особо делать не пришлось. А через несколько дней, когда мой подельник распотрошил одну из своих заначек с воровским хабаром, заныканным на черный день, наши пути-дорожки разбежались.
К слову сказать, мой старый знакомец не обидел меня деньгами. Правда, сейчас в моём кармане лежало не три сотни, как в прошлый раз, а всего-навсего около четверти «Катеринки»[1], но и этого на первое время было достаточно, а дальше я сам разживусь средствами.
Оказавшись на свободе, Червонец приободрился, и уже сам посмеивался над своими страхами, называя меня самым ушлым фраером, да еще и малолетним, с которым ему доводилось встречаться. Но расставаясь, я шепнул ему на ухо три значимых даты, от которых он не сможет просто так отмахнуться.
Да и никто не сможет — ведь они, эти даты, кардинально изменят Российскую империю, которая вскоре и вовсе исчезнет с лица земли. Три последовательные даты я сообщил Червонцу: февральской революции, отречения Николая Второго и октябрьской революции, посоветовав найти меня в Петрограде, если у него появится желание круто изменить свою жизнь.
Не знаю, поверил ли мне этот отпетый преступник, но он не упустил возможности беззлобно посмеяться надо мной, покровительственно похлопывая по плечу, и говоря, что меня нужно запереть в доме призрения — приюте для душевнобольных. На том мы и расстались. Не скажу, чтобы друзьями, но и не врагами — точно. А в голову я Червонцу основательно запал, хоть он и старался этого не показывать.
Путь мой лежал в обход густонаселённых пунктов, где хватало полиции и проверок, поскольку никаких документов у меня не было и в помине. Но я надеялся, что в ближайшее время обзаведусь необходимой бумажкой, либо просто, как говорил Червонец, тисну лопатник с ксивой у фраера ушастого.
Незнакомый с нынешними порядками, мог бы удивиться, отчего я просто-напросто не выправил себе «тугамент» в полицейской управе, раз уж со мной всё так радужно обошлось. Только я ж теперь числился несовершеннолетним сиротой, не достигшим совершеннолетия — 17-ти лет, которому паспорт был вообще не положен.
А по возвращению в Никольское мне еще и опекуна назначили бы сельским сходом, который бы и рулил не только моей судьбой, но и всем моим имуществом, хоть его и кот наплакал — полуразвалившейся хижиной и убогой полоской земли. И никто бы просто так меня никуда не отпустил. Так что своим побегом я просто сэкономил себе немного времени.
Мой маршрут был долгим, петляющим по глухим лесам и безлюдным проселкам Петроградской губернии. Я шел на северо-запад, ориентируясь по солнцу и редким указателям, которые время от времени замечал на дорогах. День уходил на переход, а вечер и часть ночи — на поиск ночлега.
Спал, где придется: в перепревших прошлогодних стогах сена, заброшенных баньках на краю деревень, в лесных избушках дровосеков. Деньги я тратил скупо, лишь на самое необходимое — в основном на еду, и только в самых маленьких деревнях. Моя замызганная одежда и усталый вид вызывали жалость, и меня частенько даже кормили бесплатно особо сердобольные женщины и старушки.
Шел я больше недели. Ноги гудели, всё тело ломило, но я упрямо шёл вперед. Постепенно ландшафт начал меняться. Леса редели, деревни попадались всё чаще и чаще. А в воздухе, влажном и прохладном, появился едва уловимый запах — запах большого промышленного города с его многочисленными фабриками и заводами. Петроград приближался.
Наконец, сквозь стволы сосен мелькнула водная гладь — темная и свинцовая. Финский залив, на берегу которого дымил трубами и гудел тысячами голосов Петроград. Столица, сердце Российской империи, которое вот-вот остановится, чтобы снова забиться в новом, невиданном ритме молодой Страны Советов.
Я выбрался на большую дорогу, по которой катили многочисленные подводы с товаром и шли крестьяне в лаптях, нагруженные кто чем — узелками, мешками и баулами. Ржали лошади, кричали извозчики, гомонили люди. Надвинув на глаза картуз, я влился в этот поток страждущих попасть в столицу.
Я чувствовал себя песчинкой в этом огромном, шумном человеческом море. Моя одежда была потрепана, и по мне было видно, что я долгое время таскался по каким-то диким кущам. Однако, я её успел вовремя простирнуть в какой-то подвернувшейся речушке и высушить.
Так что на нищего попрошайку, или грязного бездомного оборванца я похож не был. Хотя в бредущей к столице толпе хватало всякого сброда. Впереди замаячили первые каменные дома, коптящие трубы заводов, круглые будки с рекламными афишами и столбы с электрическими и телеграфными проводами. Первым делом мне нужно было где-то переночевать и как-то «социализироваться» в вырастающем передо мной городе.
Петроград 1916-го года встретил меня не парадным блеском имперской столицы, а суровой и напряженной реальностью войны. По мощеным улицам, казалось, никто не гулял — все куда-то спешили, сосредоточенные и хмурые. Повсюду висели плакаты с призывом покупать облигации военного займа. Война требовала все больше денег, и плакаты были призваны стимулировать население на сбор денежных средств.
Из распахнутых дверей дорогих трактиров и ресторанов, откуда умопомрачительно несло горячей едой и свежим хлебом, доносились споры о ходе боевых действий. В моём животе громко заурчало, но в подобные заведения мне хода не было. И не только из-за моего непрезентабельного внешнего вида — ценники там весьма кусались. Нужно было искать забегаловку попроще, либо покупать у уличных разносчиков.
На одной из небольших площадей я увидел мальчишку со свежими газетами. За три копейки — алтын, я взял у него желтые листки «Петроградской газеты» и погрузился в чтение. В тюремной лечебнице я не пытался даже что-то читать, поскольку помнил про свою, то есть Мишкину неграмотность. Поначалу я спотыкался не непривычных «ятях», «ерах» и «фитах», но глаза постепенно привыкли к этому несоответствию.
Заголовки кричали о позиционных боях и «победоносном наступлении», но между строк явственно читалась нарастающая в обществе усталость от войны и неуверенность в победе. Люди, пробегая глазами по сводкам, качали головами, уже не веря этому казенному оптимизму. Это была та самая критическая «трещина», которая уже расколола страну надвое, и только ждала своего часа, чтобы разломить ее окончательно.
Я вышел на Невский проспект. Широкая, величественная улица, по которой когда-то разъезжали кареты аристократов, теперь была заполнена грузовиками, трамваями и толпами людей в самой разной одежде — от дворянских костюмов, шитых у модных кутюрье, до простых солдатских шинелей. В воздухе витало странное чувство — смесь показного патриотизма, страха и глухого, невысказанного недовольства. Империя еще стояла, но ее фундамент уже изрядно прогнил, и я, возможно, единственный во всем этом городе, знал точную дату, когда именно грянет гром и этот колосс на глиняных ногах рухнет окончательно.
Я шел дальше, наблюдая вокруг хаос повседневной городской жизни, остро осознавая, насколько сильно мир вокруг отличается от моего, и насколько сильно он на него похож. И буквально каждый встреченный прохожий нес на себе отпечаток бедствий последних лет, а многие и вовсе выглядели усталыми и недоедающими.
Мои длительные блуждания привели меня в район, где высокие каменные дома сменялись двухэтажными деревянными постройками, слепленными кое-как, будто в спешке. Воздух здесь был гуще и едче — остро пахло дегтем, дешевым табаком и какой-то кислятиной. Это был район для тех, кому не было места на парадном и лощеном Невском проспекте.
Здесь я нашел то, что искал: небольшой трактир с потемневшей от времени вывеской «Чайная», из окон которого в вечернюю Петроградскую хмарь лился тусклый свет и доносились приглушенные голоса. Сделав глубокий вдох, я толкнул тяжелую дверь.
Внутри было накурено и шумно, но, хотя бы, пахло вполне сносно. За небольшими, но массивными столиками сидели рабочие в замасленных блузах, извозчики со своими кнутами, несколько молодых парней в форменной одежде, похожие на студентов. И весьма потасканные женщины, вполне себе узнаваемой древней профессии.
Разговоры были тихие, но напряженные. Никакого «казенного оптимизма», как в прочитанной газете, здесь не было и в помине. Слышались отрывочные фразы: «…на фронте брат пишет, патронов нет…», «…хлеб ситный опять в цене на копейку подрос…», «…а барин наш вчера с семейством в Финляндию укатил…».
Я пристроился за свободный столик в углу, заказал у подбежавшего полового чай и миску щей, кусок хлеба и крепкий час с баранкой. Глядя на мою потасканную одежду, паренёк с напомаженными маслом волосами тут же попросил деньги вперед. Пришлось рассчитаться, дав ему еще и «копеечку на чай». А цены, даже в этой невзрачной забегаловке, были весьма кусачими. Мои запасы таяли на глазах — нужно было срочно искать источник дохода, иначе я реально протяну ноги.
Я не успел даже расслабиться, как всё заказанное стояло передо мной. Еда была простой, но горячей, и мой организм с благодарностью отозвался на долгожданную пищу. Я старался быть незаметным, просто ел, одновременно слушая и впитывая настроения этого места, да и всего города в целом.
Это и была та самая «почва», на которой всё должно было скоро взойти. Здесь, в этой удушливой атмосфере общей нужды, нежелания терпеть унижения и нищету, вызревала та самая критическая революционная масса.
Пока я сидел, дверь снова отворилась, и в трактир вошел высокий худой мужчина в поношенном пиджаке, с остроносой бородкой и живыми, умными глазами за стёклами пенсне. Он окинул взглядом зал, и его взгляд на мгновение задержался на мне. Он что-то тихо сказал подбежавшему половому, кивком указав на пустующий стол в соседнем углу трактира. Вскоре к нему подсели несколько рабочих, оставив прежние места.
Разговор у них пошел негромкий, но ярый. Я не мог разобрать слов, но по жестам, по горящим глазам слушателей было ясно — это не обычная бытовая болтовня. Обсуждалась явно что-то серьёзное. И я бы с удовольствием присоединился к их разговору, но понимал, что это будет выглядеть весьма подозрительно. Вдруг я соглядатай «охранки». Чтобы влиться в революционное движение мне нужны другие пути.
Я неторопливо допил чай и вышел на улицу. В городе на Неве уже смеркалось. Фонари зажигались редкими островками света в сгущающихся сумерках. Мне нужно было срочно найти ночлег, пока совсем не стемнело. Думается, что в городских трущобах выползает на улицы с темнотой много разного дерьма, промышляющего «ножом и топором». А у меня пока еще не та кондиция, чтобы тягаться с ними на равных.
По мостовой, позванивая колокольчиком, проплыл трамвай, освещая на мгновение бледные, усталые лица пассажиров. Не задумываясь, я запрыгнул на подножку и покатился в район Васильевского острова, где хватало рабочих окраин, и можно было найти какой-нибудь угол подешевле. Хрен его знает, как у меня всё сложится, но оставшиеся наличные средства стоило поберечь.
Трамвай переехал через Николаевский мост, в моё время носивший название Благовещенского, и покатился, если я ничего не путаю, куда-то в сторону Большого проспекта Васильевского острова. Почему же я ехал именно на Ваську? Просто когда-то читал, что в 1916-ом году из-за Первой мировой войны жилищный вопрос в Петрограде существенно обострился — город был перенаселен беженцами и военными, что вызвало дефицит жилья и резкий рост цен.
Цена на «дешевые квартиры» в специализированных «доходных» домах на Васильевском острове были значительно ниже рынка, хотя инфляция военного времени начала тоже оказывала существенное давление на цены. Вот такую «дешёвую» квартиру, вернее, комнату или угол, я и хотел найти.
Дав кондуктору десять копеек, я спрыгнул с подножки на мостовую Большого проспекта. Воздух, густой и влажный от близости Финского залива, ударил в лицо настоящим петроградским коктейлем из угольной пыли, дыма, машинного масла и едва уловимого в этом смраде слабого запаха моря. Трамвай, звякнув на прощание, поплыл дальше в синеющую мглу, оставив меня одного среди незнакомого мира.
Я пошел не спеша, вглядываясь в тускло освещенные окна первых и полуподвальных этажей. Которые были как страницы раскрытой книги из жизни городских обывателей. Зачастую на них даже занавесок не было. Вот за одним столик, накрытый потертой скатертью, и старуха, склонившаяся над вязанием.
В другом маленьком окошке цокольного этажа мелькнула фигура рабочего, скинувшего стоптанные сапоги и блаженно растянувшегося на узкой кровати. А на подоконнике сушились его вонючие портянки, распространяя свой специфический аромат чуть не на полквартала.
Тут — витрина с выцветшими этикетками бакалейной лавки, там — темный проем сапожной мастерской, из которого доносился частый стук молотка. Повсюду висели самодельные, криво нацарапанные карандашом объявления: «Сдается угол», «Требуется жилец в комнату», «Отдается койка». Вот за этим я сюда и явился. Но цены даже здесь, на окраине, кусались.
«Пять рублей в месяц за угол? Грабеж средь бела дня!» — промелькнула мысль, но деваться мне было некуда — хотелось бросить свои уставшие кости хоть на какой-нибудь топчан. Желательно бы еще и без клопов.
Я решил пройтись еще немного, пока окончательно не стемнело. Объявления, которые мне попадались, всё время чем-то не нравились: то цена за темный чулан или коечно-каморочную квартиру[1] была непомерной, то сама дверь, у которой висела записка, выглядела слишком обшарпанной и неприветливой. Чувствовалось, что за ней — не жизнь, а одно сплошное выживание среди полчищ насекомых: вшей, тараканов и клопов.
Наконец, на воротах одного доходного дома, выглядевшего на фоне остальных весьма прилично — фасад отремонтирован и побелен, на входе отсутствовали кучи мусора, а на окнах даже имелись занавески — я увидел новую, аккуратно написанную чернилами записку: «Сдаются комнаты. Вход в парадное со двора. Спросить в кв. 13 дворника Фёдора».
Цена, хотя и была на полтора рубля выше, чем на соседних домах, не выглядела уж слишком грабительской. Ухоженный вид здания внушал осторожный оптимизм. Я остановился в нерешительности. Вот он, шанс. Но главная преграда оставалась: никаких удостоверяющих личность документов у меня не было.
А в это трудное и «подозрительное» время любой порядочный хозяин мог не пустить на порог не только бродягу, но и с виду приличного человека без бумаг. Меня вполне могли принять за дезертира или преступника. От этой мысли по спине пробежал неприятный холодок — опять связываться с полицией, пока я не обзаведусь необходимыми связями и документами, было не с руки.
Но усталость и желание наконец-то скинуть с плеч основательно полегчавший и потрепанный сидор и принять горизонтально положение, перевесили. Пусть моё новое тело слегка окрепло в дороге, но, всё равно, до идеальной кондиции ему как до луны пешком.
Решительно толкнув тяжелые ворота, я вошел в темный внутренний двор. Он оказался проходным — длинным и узким, словно каменный мешок. В дальнем конце угадывался в потемках силуэт другого выхода, ведущего, видимо, в соседний двор или переулок.
По бокам возвышались глухие стены с редкими тускло освещёнными окнами. Воздух здесь был спертым — свежий ветер с моря сюда вообще не залетал, и пахло сырым камнем и плесенью. Я двинулся вперед, к темному прямоугольнику подъезда — «парадному», как значилось в объявлении.
До парадного я дойти так и не успел…
[1] «Катенька» (или «катеринка») — это историческое название сторублевой купюры в Российской империи, на которой был изображен портрет императрицы Екатерины II. В начале XX века такая банкнота соответствовала 100 рублям.
[2] Коечно-каморочная квартира — это тип сверхплотного жилья для бедных, характерный для дореволюционной России. Представляла собой обычную квартиру в доходном доме, разделенную фанерными или дощатыми перегородками на крошечные «каморки» (комнаты), где проживало несколько семей или одиноких рабочих.
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До подъезда я дойти не успел — тень отделилась от стены справа. Потом слева. Их было трое, не считая того, кто перекрыл путь сзади, отрезая дорогу на улицу, с которой я зашел во двор. Уличная шпана, такие же, как и я — подростки тринадцати-пятнадцати лет. Но в их движениях чувствовалась тугая звериная сила помоечных крыс. Они вышли из темноты беззвучно, будто и рождены были в этом сыром полумраке двора. Тягаться с таким противником будет весьма сложно и проблематично.
— Стой, цыган! Побазарим за дела наши скорбные! — хрипловатым ломающимся голосом произнес один из тех, что стоял на моём пути чуть впереди остальных.
На его голове, заросшей длинными сальными волосами был нахлобучен по самые брови старый кожаный картуз, явно великоватого размера. Пацан деловито сплюнул себе под ноги через дыру отсутствующего зуба, и его картуз свалился ему на нос, перекрыв обзор.
Я замер, мгновенно оценивая ситуацию. Бежать некуда — всюду стены, дорога к парадному тоже была перекрыта. Вот и нарвался дедушка на примитивный гоп-стоп. Глаза малолетних грабителей азартно блестели в темноте, предвкушая будущий куш. Хоть и небольшой, но всё-таки — они понимали, что деньги у меня имеются.
Они давно следили за мной — чужака в таком наряде было не пропустить. Моя потасканная, но всё еще яркая рубашка, и широкие шаровары среди петроградско-пролетарского «стиля» привлекали излишнее внимание. Надо было переодеться… Но у меня не было возможности достать «нормальную» одежду.
— Тю-ю-ю, — протянул всё тот же шкет, сдвинув свалившийся на нос картуз на затылок, — да ты и не цыган вовсе! Он просто ряженый, братва!
— Лавэ есть? Гони сюда! — Шагнул ко мне его подельник, тощий и рябой, с лицом, избитым оспой. В его руке что-то коротко блеснуло — вероятно, заточка или нож, зажатый в кулаке. Вторую руку малолетний бандит требовательно протянул ко мне.
— А ху-ху ни хо-хо? — отчего-то вспомнил я «До третьих петухов» Шукшина.
— Чё-ё-ё? — непонятливо протянул поц в картузе. — Это по-каковски будет?
— Это не для тугодумов, — недобро усмехнулся я, сжимая кулаки и размышляя, не рвануть ли мне тоже нож — «подарок» Червонца из голенища сапога.
Но убивать этих детей я не хотел. Не они такие — жизнь такая. Может, кто-нибудь из них со временем образумится и станет человеком. Хотя, это далеко не факт — скорее наоборот. А вот они меня, похоже, могут завалить без больших раздумий.
Больше ждать они не стали. Тощий с заточкой рванулся ко мне, целясь в живот. Я отпрянул, привычно уклонившись, но острая боль неожиданно обожгла бок — лезвие скользнуло по ребрам, прорезав рубаху.
— Дерьмо! — прошипел я сквозь стиснутые зубы.
Это хилое тело не смогло достойно уйти из-под удара. Как бы опытен я не был, но Мишкины реакции существенно отставали от тех, к которым я привык, не задумываясь и действуя практически на одних инстинктах. И это нужно было учитывать. Вот только как?
Крикнув от ярости и боли, я постарался, как мог, заблокировать руку с ножом и с размаху ударил малолетку головой в лицо. Раздался противный хруст, и грабитель с воем отскочил от меня, хватаясь за сломанный нос. Но это была лишь временная победа. Остальные трое, почуяв кровь, набросились разом.
Паренек в картузе бросился сбоку, пытаясь схватить меня за руки. Я резко присел и бьющим движением кулака снизу попал ему под дых. Он захрипел и сложился пополам, но в тот же миг третий, коренастый и сильный, вцепился мне в спину, обхватив сзади, а четвертый, что до этого перекрывал выход, начал методично бить кулаками по корпусу. Я извернулся, пытаясь сбросить с себя коренастого, чувствуя, как от ударов перехватывает дыхание. Молодое тело било адреналином, но физической мощи катастрофически не хватало.
На мгновение мне удалось вырваться, отоварив здоровяка корявым, но эффективным ударом затылка в лицо — он был выше, и мой резкий и эффективный прём вышиб ему пару зубов. Но и кожу на собственном затылке я тоже рассёк, не заметив этого в пылу схватки.
Освободившись я оттолкнул в сторону того, кто молотил мне по ребрам и успел нанести ему пару точных ударов в челюсть. Будь я в своем теле, этот соплякбыл бы уже в полной отключке, но тут он лишь помотал головой, чтобы прийти в себя.
Картуз первого грабителя слетел на землю, где его благополучно затоптали, а его владелец, не пришедший в себя от удара под дых, получил еще в ухо так, что закатил глаза и свалился на землю. Но силы были на исходе. Дыхание свистело в горле, в висках стучало, а мышцы горели огнем. Я был слишком слаб, черт возьми, слишком слаб!
И тогда тощий, с окровавленным лицом, с новым воплем ярости рванулся вперед. Я уклонился от ножа, но споткнулся о лежащего «картуза», и этого оказалось достаточно. Коренастый снова навалился на меня, обхватив руками и уронив на сырую булыжную мостовую. Вся обозлённая банда мгновенно оказалась на мне — они душили, били кулаками и коленями, а кто-то еще и пытался залезть мне в карман.
Мир сузился до темных силуэтов, перекрывших тусклый свет из окон, до хриплого дыхания и тупой боли. Я из последних сил отбивался, понимая, что это конец — сейчас меня забьют, нахрен, до смерти! В голове мелькнула горькая мысль: неужели все на этом закончится? Так и подохну в каком-то тёмном дворе, от рук уличной шпаны?
И в этот самый отчаянный миг, когда уже темнело в глазах, а я тянул дрожащую от напряжения руку к голенищу сапога за ножом, из-за спины нападающих неожиданно раздался громкий хриплый голос:
— Эй, сволота! Отвалите от парня!
Давящая тяжесть внезапно ослабла. Один из гопников с громким криком отлетел в сторону, сбитый мощным ударом ноги. Над нами возникла новая тень. Это был крепкий мужик лет сорока в простой рабочей одежде. В его руке был металлический пруток, похоже, выломанный им из ограды.
— А ну, разбежались, шакалы! — рявкнул он, и его удар обрушился на спину коренастого грабителя. Тот взвыл и отпустил меня.
Пользуясь замешательством, я вырвался из клубка тел и встал на ноги, шатаясь и отирая рукавом кровь из разбитой брови, заливающая мне глаза. Новый союзник действовал молниеносно и без лишних слов. Он бил расчетливо, с размаху, и каждый его удар был точен.
Тощий с ножом попытался было его атаковать, но мужчина ловко ответил ударом прута по запястью. Я услышал легкий хруст, грабитель заорал, перехватывая другой рукой сломанную руку, а нож отлетел в сторону и со звоном поскакал по камням. Обретя «второе дыхание», я вновь ринулся в драку. Негоже было бросать мужика одного — вместе мы были силой.
Пока незнакомец отвлекал на себя основное внимание бродяг, ловко орудуя прутом, я смог точным ударом в челюсть сбить с ног поднимающегося крепыша. Еще несколько ударов спустя все было кончено. Четверо гопников, постанывая и ругаясь, кто ползком, кто бегом, ретировались в темноту проходного двора, оставив нас одних среди мокрых камней и накрывшего город тумана.
Я тяжело оперся о холодную стену, пытаясь перевести дух. Голова гудела, все тело ныло от ссадин и ушибов. Рассеченная бровь всё ещё кровоточила, и я вытер её ладонью, еще больше размазав по лицу. Остро пульсировал порезанный бок, который я зажал локтем. Но, вроде бы, рана не должна быть глубокой. Через секунду я отлип от стены, выпрямился и, превозмогая дрожь в коленях, широко улыбнулся своему спасителю.
— Спасибо тебе, мил человек! — хрипло выдохнул я, стараясь подражать крестьянскому говору. — Без тебя мне бы точно несдобровать — обчистили бы до нитки, если б вообще оставили в живых.
Мужик бросил окровавленный и погнувшийся прут на мостовую, где тот весело звякнул о булыжник. Он внимательно, с суровой отцовской оценкой оглядел меня с ног до головы.
— Да уж, не за что, парень. Хорошо хоть вовремя подоспел. А ты что здесь забыл? — с укором произнёс он. — Вид-то у тебя… совершенно не здешний. Я сперваначалу подумал цыганёнка бьют… А потом пригляделся — ан нет, вроде нашего роду-племени. По этим трущобам в этаком виде щеголять — себя не уважать. Сам напросился, чтобы к тебе прицепились. Хотя, эти бы всё равно прицепились, будь ты хоть как одет.
— Да я… я только первый день в городе, — начал я, снова проводя рукавом по лицу — кровь из разбитой брови продолжала заливать мне глаза. — Деревенский я. И другой одежки у меня нема. Место искал, где угол снять подешевле… — И я указал на дверь доходного дома. — А оно вон как вышло…
Мужик покачал головой, достал из кармана смятую коробку папирос, нашел уцелевшую в потасовке и сунул её в рот, зажав картонный мундштук зубами.
— А в город чего подался? — переспросил он, прищурившись и гоняя папиросу из одного угла рта в другой.
— Дык, на заработки пришёл.
— А не мелкий ты еще для заработков, парень? Чего в родной деревне не сиделось?
Вопрос был прямым и грубоватым, как и сам мужик. Но в его тоне сквозила не насмешка, а какая-то суровая досада.
Я опустил глаза, перевел взгляд на свои стоптанные сапоги. Горький комок подкатил к горлу — опять Мишкины чувства из меня попёрли.
— Осиротел я, дядь… Жрать нечего — вот и пошёл…
Я встретился взглядом со своим спасителем, давая понять, что это вовсе не жалоба, а простая констатация факта. Факта моей нынешней жизни.
— А ты думаешь, в городе сытнее? — криво усмехнулся мужик, наконец-то прикурив папиросу.
— Не знаю, дядь… — Я пожал плечами. — Что там сдохнуть от голода, что здесь — не велика разница. А в городе хоть какая-то надежда…
— Ну-ну… — Покачал головой мужик. — Звать-то тебя как, бедолага?
— Мишка… Силантьев, — выдохнул я, на секунду задумавшись, прежде чем назвать свое новое имя. Но, поразмыслив, я не нашёл причин его скрывать.
— Ну, Мишка Силантьев, — затянувшись и выпустив струйку едкого дыма, произнес мужик, — а я Степан Игнатьевич. Фамилия моя — Шаталов. Мастер с Балтийского завода.
Он протянул мне свою могучую, твердую как деревяшка мозолистую руку, которую я крепко пожал, стараясь не показывать боли, терзавшей моё слабое после драки тело. Степан Игнатьевич окинул меня еще одним оценивающим взглядом, но теперь в нем было меньше суровости и больше простого человеческого участия.
— Ну что, Мишка-сирота, — сказал он, широко улыбнувшись. — Раз идти-то тебе всё равно некуда, да и ночь на дворе — пойдем, что ль, ко мне. Чай попьём, согреемся, а там видно будет.
Я хотел было отказаться, поблагодарить и пойти своей дорогой, не обременяя чужого человека, хоть и спасшего мне жизнь. Но Степан Игнатьевич, не дожидаясь ответа, уже развернулся и тронулся в путь, явно ожидая, что я последую за ним. Делать было нечего, да и правда — идти мне сейчас было абсолютно некуда. Да и пытаться снять комнату с таким потасканным и побитым видом, да еще и без документов, было чистой авантюрой.
— Далеко? — спросил я, догоняя Шаталова.
— Рукой подать. В «Гаванском городке» живу, — бросил он через плечо.
Это название что-то едва заметно зацепило в моей памяти, из той, моей прежней жизни. Я напрягся, пытаясь вспомнить, но усталость и «адреналиновый отходняк» после драки туманили сознание. Так что нормально сосредоточиться я и не смог.
Шли мы недолго. Из зловонных, пропитанных сыростью и нищетой двориков мы вышли на более широкую улицу, и вскоре в ночи выросли контуры монументальных пятиэтажных зданий, куда более внушительных и основательных, чем ветхие доходные дома, которые я видел до этого.
Я оглядывался по сторонам, и мой «взгляд из другого времени» не мог не оценить размах замысла. Это был не просто набор жилых корпусов. Это был целый социальный комплекс. В центре двора я заметил здание с большой вывеской «Народная столовая», а чуть поодаль — аккуратное строение, явно предназначенное под ясли или школу.
— Вот он, мой «дворец», — усмехнулся Степан, указывая рдеющей в темноте папироской на один из подъездов.
И тут до меня дошло. В моем прошлом я читал об этом необыкновенном месте. Это был не просто еще один рабочий жилой квартал в столице, а нечто необыкновенное для этого времени. Гаванский рабочий городок на Васильевском острове… Это же был знаменитый социальный эксперимент, попытка всколыхнуть умы и показать, что жизнь пролетариата можно и нужно устраивать иначе, как для людей, а не для каких-то ненужных отбросов общества.
Петроград этого времени был мощным магнитом, вытягивавшим из голодных деревень тысячи отчаявшихся людей в надежде на заработок. Они сбивались в артели, нанимались на заводы и фабрики, но обретали вовсе не лучшее житье, а новые муки. Их участью становились вонючие, промозглые бараки, подвалы, перенаселенные ночлежки и углы в гнилых доходных домах, где антисанитария, нищета и отчаяние плодили чахотку, тиф и преступность. Капиталистов, чьи карманы набивались их потом и кровью, проблемы быта их «винтиков» волновали мало.
А этот городок, выстроенный «Товариществом борьбы с жилищной нуждой», был редкой, почти утопической попыткой сломать эту порочную систему. Не просто дать крышу над головой, а создать целый микромир, образец для подражания — гигиеничный, благоустроенный, с заботой о человеке.
И сейчас, глядя на эти добротные, солидные корпуса, я понимал, что Степан Игнатьевич был отнюдь не рядовым чернорабочим. Он принадлежал к элите — к той самой «рабочей аристократии», высококвалифицированным мастерам, чей труд ценился настолько, что они могли позволить себе подобный уровень жизни. Для простого пролетария, ютящегося в казарме с двумя десятками таких же бедолаг, возможность снять комнату здесь была бы неслыханной, почти недостижимой роскошью.
Мы миновали арку и вышли во внутренний двор. Контраст с темными переулками, из которых я только что выбрался, был разительным. Здесь было чисто, просторно, не пахло помоями и разлагающейся надеждой. Степан с привычной силой толкнул тяжелую парадную дверь, и мы шагнули в ярко освещенный электрическими лампочками вестибюль. Под ногами звенели каменные ступени лестницы, ведущей наверх. Квартира моего неожиданного знакомца оказалась на втором этаже.
— Вот и пришли, — он щелкнул замком и приглашающе распахнул дверь в свою квартиру. — Проходи, чего застыл?
Я действительно замер на пороге — после той грязи и убожества, что я успел повидать, это место и впрямь могло показаться дворцом. По крайней мере Мишкины «синапсы» отреагировали подобным образом. Не по богатству убранства — мебель была прочной, простой, из темного дерева, пол крашеным, стены без излишеств. Но здесь был водопровод! И, я был почти уверен, канализация!
В обычных рабочих казармах о таком не смели и мечтать — все «удобства» находились во дворе, представляя собой зловонные дощатые будки с кучей мух летом, и сталагмитами дерьма зимой. А здесь… «Товарищество» создало не просто жилье, а целый социальный комплекс: с собственной столовой, прачечной, яслями, библиотекой и даже лекционным залом. Это была настоящая роскошь по меркам того времени.
Но, глядя на этот островок благополучия, я не мог отделаться от горечи. Как же все это было ничтожно мало — капля в море народного горя, даже не попытка изменить систему, а лишь робкая демонстрация того, как можно было бы жить, если бы у власти стояла совесть, а не капитал.
— Что, парень, небось в своей деревне таких хором и не видывал? — с нескрываемой гордостью произнес Степан, снимая фуражку. — Это ж не какая-нибудь ночлежка, тут порядок везде и гигиена, как у настоящих аристократов! Водопровод, канализация и даже… отдельный ватерклозет имеется! — подтвердил он мои догадки. — Библиотека своя есть, баня… Жить можно.
Он прошел на кухню, снял с гвоздика висевший над раковиной ковш и набрал в него воды и бросил внутрь какую-то тряпицу.
— Давай-ка сюда свою рожу, — поманил он меня к себе, — посмотрим, что там у тебя с бровью. Садись давай… Ух, ты! — Он неожиданно заметил мой порезанный бок, который я до этого зарывал локтем. — Ну-ка рубаху задери! — скомандовал он.
Я послушно поднял косоворотку, после очередной драки почти превратившуюся в лохмотья.
— Да, брат, порезали тебя знатно… — произнёс он, разглядывая рану, тянущуюся через все рёбра. — Благо не глубоко. Немного ниже, и могли кишки выпустить. А вообще так дело не пойдёт — надо все промыть как следует, а то загниёт. Вот что, Мишка, я сейчас схожу, возьму у коменданта ключи от бани. Там вроде бы сейчас нет никого — окна тёмные, и мы тебя как следует отмоем для начала. Посиди пять минут… — произнес мастер, выходя из квартиры.
Я послушно уселся на табурет и принялся ждать. С ключами все получилось, да и в бане в этот час никого не было, хотя она была натоплена. Так что мне удалось основательно отмыться и осмотреть раны. Ничего страшного не было — хоть и выглядел порез на боку весьма неприглядно и жутко.
Продезинфицировав раны принесённой с собой водкой (это я настоял, увидев бутылку на кухне), Шаталов перебинтовал меня полосами чистой стиранной ткани, разорвав старенькую простынь. После я тут же постирал свою замызганную одежду.
— Ну, вроде бы, жить будешь, — весело произнес Степан Игнатьевич, протягивая мне исподнее. — Это моё. Чистое — не сумлевайся. Подвернёшь, и до утра походишь. — А сейчас пойдём — будем с тобой чаи после бани гонять.
Мы вернулись в его квартиру, и пока он разжигал примус, нагнетая давление небольшим насосом, встроенным в емкость с керосином, чтобы вскипятить воду в жестяном чайнике, я, подыгрывая своей новой роли, несвязно и сбивчиво выдал заводскому мастеру ставшую уже привычной для меня легенду: смерть родителей, голод, надежда найти работу и кусок хлеба в большом городе.
Степан Игнатьевич, внимательно слушал, временами кивая головой:
— Тяжело, понимаю… Сам из деревни, сам через это прошел. Но ты-то, парень, имей ввиду, что сейчас с работой туго. Слишком много вашего брата в связи с войной и голодом из деревень в Петроград хлынуло. Да и лет тебе на вид совсем мало. Сколько? Шестнадцать-то хоть стукнуло?
— Пятнадцать только… — Понуро качнул я головой.
— Ну, вот, сам подумай, куда тебе идти? — спросил Степан Игнатьич, заваривая чай в большом фаянсовом чайнике. — На заводе сейчас, конечно, много мальцов твоего возраста… Много рабочих рук на фронт ушло. А тебе, по уму, учиться надо. Ты ж, поди, и не грамотный совсем?
— Грамоте учён, — степенно ответил я, — и счету тоже.
— Серьёзно умеешь? — удивлённо переспросил мастер. — А счёту в каком объёме?
— А в каком надо?
— Таблицу умножения знаешь? — спросил он, явно не надеясь на положительный ответ.
— Знаю, — огорошил я его. — Дважды два — четыре и так далее…
— Семь на восемь?
— Пятьдесят шесть. Я еще и корни квадратные извлекать могу с помощью разложения на простые множители, методом подбора или «в столбик».
Брови мастера медленно поползли вверх.
— И откуда такие познания в обычном деревенском пареньке? — усмехнулся он, удивлённо качнув головой.
Но на этот случай у меня уже была продуманная легенда.
— Да жил у нас в деревне один бывший ссыльный… Умный — страсть, настоящий прохфессур. Вот он меня всяким разным штукам и обучил. Говорил, учись, Мишка, в жизни сгодится. Ученье, он, грил свет, а неучёных — тьма!
— Правильно говорил твой профессор, — согласно кивнул мастер. — Неучёных у нас тьма… В общем так, Мишка — ночуешь сегодня у меня, на сундуке тебе постелю. Сундук большой — вместишься. А с утра со мной на завод пойдешь. Посмотрим, может, с такими умениями на что и сгодишься. Только смотри… — Он сурово погрозил мне пальцем. — Не подведи! Ясно?
— Ясно, Степан Игнатьевич! Благодарствуем вам за всё! Не знаю, чтобы я без вас делал… Убили бы меня в той подворотне…
— Да ладно, брось! — Отмахнулся он, разливая по жестяным кружкам заваренный чай, темный и густой, как дёготь. — Ты парень не промах — выкрутился бы. А сейчас выпей, согрейся, — он подвинул ко мне миску с колотым сахаром и краюшку слегка зачерствевшего хлеба. Завтра будет новый день — будет и пища…
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На следующий день поход на завод пришлось отложить — слишком уж я с утра посинел и распух от побоев.
— Нет, парень, — покачал головой Степан Игнатьевич, разглядывая мои синяки, — так дело не пойдёт! Ну, куда я тебя в таком виде потащу? Краше в гроб кладут. Сиди дома и никуда нос не высовывай, а то дворник погонит! Лучше спи, во сне быстрее всё заживает. А вот когда сойдут твои боевые украшения, тогда и на завод сходим.
Мастер ушёл на смену, оставив меня в своей скромной, но уютной квартирке. Я остался один в непривычной тишине, нарушаемой лишь гулом ветра за окном и редкими криками уличных торговцев. Боль во всём теле была тупой и навязчивой, но, в общем-то, терпимой.
Я и не заметил, как вновь заснул — истерзанный юный организм требовал отдыха, я заставлял его держаться собственной силой воли. Проспал я почти весь день, укрытый стареньким, но чистым и пропахшим табаком одеялом, не вставая ни поесть, ни попить, ни даже справить естественные надобности.
К вечеру боль немного утихла, и я сполз с сундука. Ноги подкашивались, но я дошлёпал сначала до туалета, а затем добрался и до крана с водой. Умылся. В зеркальце над умывальником на меня смотрело чужое, распухшее, в синих и багровых разводах лицо. Но я уже постепенно начал к нему привыкать, и не дергался, когда вместо себя видел в зеркале Мишку.
Я вернулся в комнату и уселся на табуретку возле стола. Там стояла накрытая чистым полотенцем тарелка с краюхой хлеба. Но есть мне не хотелось. Вчерашней ночью я настолько выдохся, что даже как следует не успел осмотреться. Надо было навёрстывать упущенное — ведь жилище может многое рассказать о своём хозяине.
Комната была точным отражением Степана Игнатьевича — такая же основательная, чистая, с крепкой мебелью и без лишних вещей. Здесь всё кричало о своей функциональности, даже книги на полке. Я поднялся с табуретки и подошел к полке, разглядывая корешки книг.
«Справочная книга для инженеров и механиков» Гюльднера, рядом — знаменитый справочник «Хютте» — «библия» любого техника, переведенный на русский язык. Еще были какие-то книги по металлообработке и сопротивлению материалов, руководства по черчению и начертательной геометрии. Похоже, мастеру приходилось плотно работать с заводскими «синьками»[1].
Я медленно прошелся по небольшой комнате, стараясь не делать резких движений — рана на боку начинала тут же кровоточить, пропитывая повязку и пятная исподнее. На стене висели дешёвые часы с маятником, мерно отсчитывающие секунды. Кроме книжной полки и стола с сундуком, здесь стояла прочная кровать, застеленная серым солдатским одеялом, рядом прикроватная тумбочка и небольшой шкаф для одежды.
На прикроватном столике стояли две фотографии в строгих деревянных рамках. На первой — сам Степан Игнатьевич, но много моложе, без седины в темных волосах, с рукой на плече у крепкого парня в ученической форме. А рядом с ними на стуле сидела женщина с добрым лицом и ласковой улыбкой. Семья. Счастливая семья.
На второй фотографии, стоящей чуть позади был изображен всё тот же парень, но уже в солдатской гимнастерке и фуражке. Я аккуратно взял фото в руки. Лицо парня стало более мужественным, взгляд — серьезным и прямым. А в уголке рамки была аккуратно вставлена маленькая, пожелтевшая от времени бумага. Я не собирался читать чужое, но тут же понял, что это такое — солдатская похоронка, как и у Мишкиного отца.
Я осторожно поставил рамку на место, словно боялся потревожить чужую боль. И тут всё сложилось в единую картину. Одиночество этого сильного, основательного человека, его странная, почти отцовская забота… Пустая комната, где каждая вещь знала свое место, потому что некому было её сдвинуть.
Всё это было не потому, что он всегда жил один. А потому, что его мир когда-то был полон, а потом опустел. Война забрала сына. А что случилось с женой? Может, она не перенесла этой потери, а, может быть, умерла еще раньше от какой-нибудь болезни. Теперь он остался один на один со своими справочниками, чертежами и тишиной.
Мне стало до боли жаль Степана Игнатьевича. Может, моё появление здесь — это не просто случайность? Может, ему тоже нужен кто-то, кому можно передать своё умение, о ком-то позаботиться? Я сел обратно на табурет, глядя на ту самую тарелку с хлебом, которую он оставил, и понял, что постараюсь оправдать его доверие. Во что бы то ни стало.
Степан Игнатьевич вернулся уже в темноте усталый, пахнущий машинным маслом и металлом. Он молча осмотрел меня и кивнул с некоторым удовлетворением.
— Опухоль спадает. Потихоньку начинаешь на человека походить… Есть хочешь? — Он взглянул на стол, и увидел нетронутый хлеб под тряпицей. — Так ты что, даже не обедал, Мишка?
— Весь день проспал, Степан Игнатьевич, — виновато признался я. — Сил едва хватило в туалет сходить…
— Да, избили тебя знатно, — согласился Шаталов. — Сейчас как себя чувствуешь? Может, тебя доктору показать?
— Спасибо, уже намного лучше, — ответил я. — А доктора не надо — само заживёт.
— Ладно, — ответил мастер, — но, если что не так — говори сразу. А сейчас давай ужинать.
Он разогрел на примусе вчерашние щи, густые, наваристые. Для меня это была настоящая пища богов. Я ел медленно, не спеша, страясь растянуть удовольствие.
— На заводе сегодня говорил с начальником цеха, — негромко сказал мастер, разламывая краюху хлеба. — Сказал, что есть у меня паренёк один, способный. Спрашивает: «А чего он может?» Я и говорю: грамотный, со счетом дружит. Он заинтересовался. «Приводи, — говорит, — посмотрим. Может, в контору мальчишку определим, на подхвате будет. Переписывать что-нибудь, приходы считать». У них на днях жандармы из охранки[2] студентика одного, подрабатывающего арестовали за распространение листовок, подстрекающих рабочих к стачкам и забастовкам… Ты сам случайно не из этих, не из революционеров?
Я мотнул головой, не желая ранить мастера, спасшего мою жизнь. Я-то, как раз, «из этих», но в данный момент проявлять свои политические взгляды считал несвоевременным.
Мастер тяжело вздохнул и отпил из кружки.
— Так вот, Мишка, — голос его снова стал деловым, твердым, — работа в конторе — это тебе не молотом махать. Чистое дело, теплое место. Но… — Он пристально посмотрел на меня, и в его взгляде читалось предупреждение. — После той истории со студентом начальство нервное, жандармы злые. Один неверный шаг, одно неосторожное слово — и тебя тоже того… Понял? Прежде надо головой думать, а не зазря языком молоть. Справишься?
Я встретил его пронзительный взгляд и кивнул, стараясь вложить в этот жест всю серьезность своих намерений.
— Справлюсь, Степан Игнатьевич. Головой думать умею.
— Ладно, — он отодвинул от себя пустую тарелку. — Сейчас тебя перевяжу — и отдыхай… Посмотрим, как завтра будешь выглядеть. И вот, нако — примерь обнову. Твой-то цыганский наряд совсем в негодность пришёл.
Мастер протянул мне матерчатый сверток, перевязанный бечевой. Я распустил узелок и развернул свёрток. В нём оказался комплект одежды, пусть и не новый, но вполне приличный — штаны, рубаха даже пиджак с «карманами».
Одежда была прочной, чистой и аккуратно заштопанной в нескольких местах. Это была не просто «обнова». Это был жест, показывающий отношение мастера ко мне. А ведь он легко мог бы пройти мимо того двора, в котором я едва не остался навечно. А тут еще и одежда…
— Спасибо! — выдохнул я, сжимая грубую ткань в пальцах. — Слова казались слишком малыми и невыразительными для той волны тепла, что накатила на меня. А от реакции пацана на такой жест меня едва на слезу не прошибло. — Очень… очень благодарствуем, Степан Игнатьевич.
— Не за что, — буркнул мастер, отводя взгляд, в котором я тоже заметил сверкнувшую слезинку. Он принялся собирать посуду со стола, словно чего-то смутившись. — Одёжа, конечно, с чужого плеча, но где сейчас новую сыскать? Да и стоит она… На глазок я, вроде мерку запомнил. Ну-ка, померяй давай!
Штаны оказались впору, немного великоваты в талии, но ремень легко справился с этой проблемой. Рубаха — мягкая, поношенная, сидела тоже хорошо. Последним я примерил пиджак. Он был слегка широковат в плечах, но это придавало некой солидности, которой мне так не хватало при моей жуткой худобе.
Я поймал свое отражение в темном окне — и не узнал Мишку, вернее себя. Передо мной был не ободранный, избитый голодранец, а вполне себе достойный член общества. Степан Игнатьевич, закончив с посудой, окинул меня оценивающим взглядом.
— Добре! Сойдет. Теперь ты хоть на попрошайку не похож, — заключил он, и в уголке его рта дрогнула тень улыбки. — А теперь ложись, отдыхай.
— Я это, дядь Степан, — назвал я мастера по-домашнему, а он не возразил, только кивнул и широко улыбнулся, — давайте я посуду помою. У меня уж на это сил хватит… Правда-правда!
— Ну, давай, если силы еще есть, — не стал он спорить.
Пока я мыл посуду, мастер развернул на столе синьку с каким-то чертежом, и погрузился в расчеты. Я аккуратно вытер тарелки и ложки, стараясь не греметь, и поставил их в буфет. Степан Игнатьевич не поднимал головы от чертежа, полностью погруженный в мир линий и цифр.
Но я чувствовал, что ему не помешала моя тихая возня, а, может, даже наоборот — она заполнила ту оглушающую тишину, что годами царила в этой комнате. Освободившись, я примостился возле стола на свободном табурете, наблюдая, как Степан Игнатьевич уверенно водит по чертежу карандашом, что-то помечая.
Я сидел на табурете, внимательно следя, как его тяжелая рука уверенно и точно вела карандаш. Он что-то бормотал себе под нос, сверялся с логарифмической линейкой. В эти минуты он был похож на капитана на мостике корабля, уверенно ведущего свое судно через туман и рифы.
— Интересно? — неожиданно спросил он, не отрывая глаз от кальки.
— Очень, — ответил я. — Только ничего не понимаю.
— А понимать и не надо пока, — он отложил карандаш и посмотрел на меня. В его взгляде не было привычной суровости, а светился тот же огонек, что и при взгляде на чертеж — интерес к сложной задаче. — Это узел подачи. Старый уже, часто ломается. Я тут новую схему придумал, упрощённую и надёжную. Начальство, конечно, воротит нос — как же, какой-то мастер инженеров будет уму-разуму учить…
Я внутренне усмехнулся — знакомая история. Такие случаи и в моё время редкостью не были.
— Но я давно самообразованием занимаюсь, так что кой-чего в этом деле соображаю. Просто хозяин деньги на переделку тратить не хочет. Работает и ладно. А зря — экономия-то в итоге была бы существенная, да и менее травматичное…Там что ни неделя — авария. И рабочие нет-нет, да и калечатся… А у них ведь семьи, дети…
Он умолк, снова уткнувшись в чертеж, а у меня в голове зазвучали его слова, словно удары молота о наковальню. «Хозяин деньги тратить не хочет… Работает и ладно… Калечатся…» И от этого несправедливого устройства мира у меня буквально закипала в жилах кровь.
Я смотрел на склоненную над чертежом голову мастера, на его мозолистые пальцы, вжимающие в бумагу остро отточенный карандаш. А ведь его задумка могла бы спасти чьи-то жизни. И мысли сами поползли, тяжелые и мрачные, как жирная гарь, идущая из заводских труб Балтийского завода.
Вот оно, коренное зло. Не в отдельно взятом скупом хозяине, а в самой системе, где человек — лишь дешёвый придаток к станку, расходный материал в бесконечной погоне за солидным барышом. И тысячи, сотни тысяч же таких униженных и обездоленных, что ежедневно кормят этих разжиревших кровососов, а сами живут в нищете, вынужденные молча мириться с тупостью и жадностью тех, кто на них же и паразитирует.
Их угнетают без зазрения совести, выжимая до последней капли, а затем выбрасывая за ненадобностью. Их считают быдлом, серой скотинкой, неспособной ни на что, кроме как молча выполнять приказы и работать, работать, работать на износ.
Вся империя держится на их сгорбленных спинах, на их молчаливом терпении. Но терпение это — не бесконечно. Оно копится, как пар в котле со сломанным клапаном. Где-то уже грохочет — стачки-забастовки. И скоро этот грохот станет громче. И тогда по улицам хлынет уже не «пар», а настоящая кровь. И ведь что самое горькое? Всего этого могло и не быть…
Мастер поднял на меня взгляд, словно почувствовал всю тяжесть моих дум.
— О чем приуныл? — спросил он, откладывая линейку.
— Да так… Думаю, как все несправедливо устроено, — выдохнул я. — Ведь вы как лучше хотите…
Он внимательно посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло нечто большее, чем просто понимание.
— Устроено? — переспросил он тихо. — Это, браток, не само устроилось. Это люди всё так устроили. Люди… — Он нервно ткнул карандашом в чертеж. — И людям же переустраивать придётся. Рано или поздно.
Он показал пальцем на сложное переплетение линий.
— Видишь это место, Мишка? Здесь всегда заклинивало. А можно просто по-другому — и всем бы от этого польза была, да…
И я вдруг понял, что для него это не просто работа. Это его способ жить, творить, оставлять после себя след. Возможно, единственное, что не позволило ему окончательно сломаться под грузом былых потерь.
— Завтра с утра пораньше пойдём, — сказал он, сворачивая чертеж. — Начальник цеха ждёт. Ты только смотри… — Он снова посмотрел на меня пристально, и в его глазах я прочел уже не предупреждение, а почти отцовскую тревогу. — Я за тебя поручусь. Не подведи!
— Не подведу, дядь Степан! — тихо, но твердо заверил я.
— Верю. — Он потушил свет, и комната погрузилась в темноту. — Спи, Мишка. Завтра для тебя большой день.
Я устроился на своем сундуке, укрывшись одеялом. В темноте я слышал ровное дыхание приютившего меня человека. И впервые за время пребывания в этом мире, я почувствовал себя как дома, среди родни и друзей. У меня была крыша над головой, чистая одежда, тарелка горячих щей внутри и человек, который за меня «поручился».
Я еще раз посмотрел на темный силуэт спящего мастера. Этот сильный, основательный человек, потерявший всё, не ожесточился, а нашёл в себе силы спасти и обогреть такого оборванца, как я. И я дал себе слово, что постараюсь оправдать его доверие. Во что бы то ни стало.
Мастер, уставший в цеху за день, крепко спал, а вот ко мне сон не шёл. Под мерное дыхание Степана Игнатьевича мой мозг, отбросив дневную усталость, работал с холодной, почти машинной эффективностью, к которой меня приучили годы службы в ГРУ. Я лежал в темноте и смотрел в потолок, который терялся в мраке.
«Каким образом я могу ускорить победу революции, одновременно уменьшив количество жертв и пролитой крови?» — Этот вопрос стучал в висках синхронно с биением моего сердца.
И чем больше я думал, тем больше понимал, что я — убеждённый коммунист из будущего, имеющий огромный опыт аналитика и обладающий оперативной подготовкой ГРУ и информацией из будущего, в данный конкретный момент ничего не могу для этого сделать.
Ирония судьбы была оглушительной. Я доподлинно знал будущее этой страны, этого города, этих людей с точностью, которую не мог дать ни один пророк. Я знал даты двух революций, исходы ключевых сражений Гражданской, имена победителей и побежденных, точные места, где решались судьбы миллионов.
Я помнил доклады о тактических просчётах белогвардейцев и интервентов, так же знал об ошибках, которые обязательно совершат и командиры Красной армии. Я знал все основные критические события недалёкого будущего этой страны. И всё это знание сконцентрировалось в теле несовершеннолетнего, тощего пацана по имени Мишка, у которого нет ничего, что мне могло бы помочь. Да что там говорить — у меня не было даже документов.
Я был никем. Бесправным сиротой, которого судьба на короткий миг пригрела в квартире одного доброго человека. Мои слова ничего не стоили в этом мире. Любое неосторожное высказывание, любая попытка вставить в разговор знание, которым не может обладать «неразумный» подросток, да и вообще никто не может обладать, приведут лишь к тому, что меня примут за сумасшедшего. Или, что хуже, за провокатора.
Да, физических сил в этом теле сейчас нет никаких, но сила никогда не была в мускулах. Сила — в информации. И у меня — всё знание будущих событий. Местами подробных, местами — не очень, но было. Однако, как её доставить адресату? Тому, кто сможет с умом ей воспользоваться? Как заставить прислушаться к «неразумному» подростку?
Варианты проносились в голове, каждый я тут же подвергал беспощадному анализу, оценивая риски и вероятную эффективность. Но мой анализ упорно возвращался к самому радикальному и, казалось бы, самому простому инструменту в арсенале любого спецназовца — точечной ликвидации.
Убрать несколько винтиков, и вся машина истории, возможно, пойдет по иному, менее кровавому пути. Я начал перебирать ключевые фигуры на лето 1916-го года, оценивая их роль в грядущей мясорубке.
Первым в списке стоял Григорий Распутин — сибирский старец, дискредитирующий монархию, советник императрицы. Его убийство в декабре этого же года станет одним из последних гвоздей в гроб старого режима. Устранить его раньше? Но не приведёт ли это к укреплению власти Николая II?
Нет. Прогнивший режим падёт и без Распутина. Его смерть не предотвратит Февральскую революцию, а лишь лишит её одного из ярких символов разложения царизма. Убийство Распутина — бессмысленная и даже вредная операция, ибо его одиозная фигура была одним из катализаторов народного гнева.
Вывод: цель второстепенная, устранение нецелесообразно.
Второй кандидат — Николай II. Самодержец, главный символ и носитель старой власти. Ликвидация императора летом 1916-го… Хаос? Паника? Возможно, более раннее и резкое падение монархии. Но кто придет к власти? Либералы из Временного правительства?
Они уже тогда продемонстрировали свою неспособность управлять страной в условиях войны. Их приход к власти раньше срока лишь удлинит период буржуазной неустойчивости и отсрочит Октябрь. Это может привести к еще большему хаосу и, как следствие, к увеличению жертв.
Большевикам нужен был уставший от беспомощности Временного правительства народ, ясно видящий альтернативу. Свергать царя должны они, а не я. Это исторически обоснованный и необходимый этап.
Вывод: устранение недопустимо, стратегически вредно для конечной цели.
Третий — Александр Керенский. Будущий глава Временного правительства, чья нерешительность и упорное продолжение ненавистной народу войны погубит Февральскую революцию и расчистит дорогу большевикам. Именно его непоследовательная политика приведёт к разгулу анархии, разложению армии, корниловскому мятежу и в итоге — к полной дискредитации умеренных социалистов, открыв дорогу для жёстких действий большевиков.
Устранив его до Февраля, можно ослабить эсеро-меньшевистское крыло, возможно, усилив более решительных левых или, наоборот, более трезвых либералов. Но и здесь риск: Керенский — великолепный демагог, но он лишь символ, «продукт» нынешнего времени. Его ликвидация ничего не изменит — на его место найдется другой, такой же бесхребетный интеллигент, не способный на решительные действия. Система порождает таких людей, а не человек — систему.
Вывод: цель не имеет первостепенного значения.
Кто еще из политиков? Тут я задумался. Павел Николаевич Милюков, лидер кадетов, ястреб и главный рупор «войны до победного конца». Его неуместная нота союзникам весной 17-го, где он подтвердил все империалистические цели России, вызвала первый мощный кризис Временного правительства и показала народу его истинное, антинародное лицо.
Его удаление с политической арены до февраля могло бы ослабить самые консервативные, воинственные круги и дать шанс на скорейшее заключение мира. Но поможет ли это приходу к власти большевиков? Нет, скорее, наоборот.
Вывод: цель не имеет первостепенного значения.
И тогда мой внутренний аналитик выдал еще одно очевидное имя — генерал Лавр Корнилов. Талантливый военачальник, будущий создатель Добровольческой Белой армии, человек железной воли, чья попытка установить военную диктатуру («Корниловский мятеж») окончательно дискредитирует Временное правительство в глазах масс и практически вручит власть большевикам на блюдечке.
Но позже, в Гражданскую, именно он станет тем стержнем, вокруг которого сгруппируются самые яростные, самые непримиримые силы контрреволюции. Его гибель под Екатеринодаром в апреле 18-го стала тяжелым ударом для Белого движения. А если убрать его сейчас? Летом 1916-го, до того, как он стал иконой белого дела? Лишится ли Белое движение своей главной военной фигуры на самом старте?
Скорее всего, да. Не будет организованного, мощного ядра сопротивления на Юге России. Гражданская война может принять более хаотичный, локальный характер, будет меньше масштабных, кровопролитных сражений регулярных армий. Возможно, Красной Армии будет проще и быстрее подавить разрозненные выступления. Счет спасенных жизней мог бы идти на сотни тысяч.
Мысль застыла, холодная и четкая — это была гипотеза с высокой потенциальной эффективностью. Лавр Георгиевич Корнилов. Цель №1? Но устранять его нужно не сейчас, а накануне Гражданской войны. Так что пусть пока живёт.
Кто еще? А что насчёт фигур в нашем собственном лагере? Лев Давидович Троцкий. Пламенный оратор, блестящий организатор, будущий создатель и безжалостный руководитель Красной Армии, именно он выведет её к победе в Гражданской войне. Его энергия, его железная воля к победе, его умение превратить разрозненные отряды в регулярную армию — все это было незаменимо.
Но именно его непримиримость, его будущая роль в раскольнической внутрипартийной борьбе, его теория «перманентной революции» в конце концов приведут к расколам и репрессиям, которые обескровят партию перед лицом новой, куда более страшной угрозы — фашизма. А его жестокие методы добавят крови в и без того кровавую реку войны.
Мысль об устранении Троцкого мелькнула как ослепительная вспышка, но я тут же отверг её. Каким бы противоречивым ни был его путь, его вклад в победу Октября и особенно в Гражданскую войну невозможно переоценить. Без его организационного гения победа могла бы оказаться под вопросом.
Убрать его — значит своими руками ослабить шансы революции на выживание в самый критический момент. Риск был абсолютно неприемлем. Партия и революция нуждались в каждом своем бойце, особенно в таких, как он. Проблемы будущей внутрипартийной борьбы придётся решать другими путями, уже после победы в гражданской. Если я, конечно, доживу и буду иметь на этот процесс хоть какое-то влияние…
Я еще какое время перебирал известные имена, пока мой «внутренний аналитик» не выдал окончательный и безутешительный вердикт — в ближайшее время мне ничего не изменить. Я лежал в темноте и чувствовал, как тяжесть этого вывода давит на меня.
И вообще, что я делаю? Я планирую убийства. Пусть и врагов. Но разве в этом была сила нашей революции? Разве товарищ Ленин призывал к такому? Нет. Он всегда выступал против индивидуального террора, называя его бесполезным и даже вредным для организованной классовой борьбы.
Устранишь одного — на его место встанет другой, система породит нового функционера. История не делается личностями в вакууме, она движется мощными объективными процессами, классовыми противоречиями. Вот именно от этого и надо плясать!
Но что я могу? Я — ноль без палочки? Голодный беспризорник без имени и прошлого. Любая попытка вмешаться в большую историю будет подобна попытке мухи остановить локомотив, бросившись ему навстречу. Я сломаюсь, а поезд истории даже не дрогнет. Мои знания бесполезны, пока я не обрету силу, чтобы их применить. И силу, отнюдь, не физическую…
Значит, вывод прост и суров. План действий на настоящее время только один — надо развиваться. Самому. Физически и «социально». Наращивать мускульную массу в это тощее тело, чтобы оно могло бегать, драться и выживать. И наращивать социальный капитал. Стать кем-то.
Обрести вес, голос, право говорить и быть услышанным. Только так, шаг за шагом, из бесправного Мишки я смогу превратиться в того, чьё слово будет иметь значение. В того, кто сможет в нужный момент подсказать верное решение командиру красного отряда, предотвратить тактическую ошибку, найти нужные слова или даже донести точный прогноз событий до кого-то из будущих вождей, когда они будут к этому готовы. А главное, когда я буду к этому готов.
[1] Заводские «синьки» — это копии технических чертежей, изготовленные методом контактной печати (чаще всего цианотипии). В советской и мировой инженерной практике этот способ был основным для тиражирования документации до появления широкоформатных ксероксов и плоттеров.
[2] Охранное отделение — название структурных органов департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, ведавших политическим сыском. В системе государственного управления Российской империи в конце XIX — начале XX века они занимали одно из важнейших мест.


    Глава 15

    Глава 15
После мучительных размышлений, и единственного верного, на мой взгляд, вывода, я уснул. Спал крепко, без сновидений, и проснулся с утра бодрым и отдохнувшим. Молодое тело успело восстановиться и практически не болело. Так, ныл временами ножевой порез на рёбрах, но общего хорошего самочувствования не портил.
И вообще, я заметил одну интересную особенность — этот организм заживлял раны куда быстрее, чем обычно это должно было происходить. Даже уездный доктор вскользь отметил этот момент, когда я валялся в тюремной лечебнице. Сказал, что у меня всё заживает лучше, чем на собаке.
Так что когда я взглянул в небольшое зеркало над умывальником, то едва не присвистнул от удивления — мало того, что от опухолей под глазами не осталось и следа, так еще и синяки, которые должны были присутствовать в своей «фиолетовой» фазе, практически сошли, оставив лишь небольшую желтизну.
Проснувшийся Степан Игнатьевич тоже с удивлением отметил моё быстрое восстановление. Он уже собрался было меня будить, но увидел, что я не только не сплю, но и вовсю делаю на кухне какие-то гимнастические упражнения, отжимаясь от слегка поскрипывающего пола.
— Ну, Мишка, да ты ого-го! — зевнув, протянул он, наливая в жестяной чайник воду. — Вчера был дохляк дохляком, а сегодня уже вона чего устроил!
— Это для силы, дядя Степа, — улыбнулся я, вставая и чувствуя приятную усталость в мышцах, — утренняя гимнастика называется.
— Отлежался, похоже? Да и синь с рожи сошла быстро. Добро! — Мастер покачал головой, но больше расспрашивать не стал. Видимо, списал все на удивительную живучесть молодости.
Мы быстро позавтракали чаем с бутербродами из чёрного хлеба с салом, которое где-то раздобыл заводской мастер, и отправились на Балтийский завод, где Шаталов работал мастером в механическом цехе. Мы вышли из тишины нашей спокойной и обустроенной улочки и уперлись в бурлящий и плотный людской поток.
Со всех переулков и подворотен, словно ручьи, сливающиеся в мощную реку, стекались люди в рабочей замасленной одежде, в кепках, картузах, в драных фуражках, бритые, усатые, бородатые. Лица у всех были серьезные, озабоченные и усталые еще до начала смены.
Ветер, летевший с Невской Губы, несмотря на лето, был весьма холодным и промозглым, заставившим меня невольно поёжиться. Он был густо замешан на запахах махорки, горелого машинного масла и вонючего дыма — того самого, знаменитого питерского угольно-фабричного смога, о котором я столько слышал.
И вдруг этот утренний гул перекрыл новый оглушительный звук. Сперва один, с другого конца города, низкий, протяжный, тоскливый. К нему тут же присоединился второй, третий, пока весь воздух не задрожал от мощного, всепроникающего звука.
Это ревели заводские гудки, оповещавшие о начале рабочего дня. Звук был настолько физически ощутимым, что, казалось, он давит на виски и заставляет вибрировать даже само тело. Это был голос самого могучего индустриального гиганта нынешней России, голос труда, голос эпохи.
Поток людей ускорился, стал плотнее. Вскоре впереди показалась высоченная кирпичная стена и массивные ворота с узким проходом — проходная. Возле нее уже толпились, предъявляя охранникам какие-то бумажки — «расчетные книжки»[1], прочитал я у ближайшего ко мне рабочего, сжимающего в руках, черных от въевшейся в кожу смазки, подобную книжицу.
Степан Игнатьевич кивком поприветствовал дежурного, снял со специальной доски на проходной металлический жетон с выбитым на нём номером и сурово сказав мне:
— Иди за мной и молчи.
Я прошел следом, чувствуя на себе тяжелые и оценивающие взгляды охранников. Один даже хмыкнул:
— Не иначе новобранца привел, Игнатьич? Смотрю, совсем щенок еще.
А мастера Шаталова, оказывается, здесь знали в лицо.
Степан Игнатьевич приветливо улыбнулся:
— Племянник мой. Вот хочу в подручные его определить…
Охранник махнул рукой, и мы оказались внутри, на территории Балтийского завода. И тут на меня (а, вернее, на Мишкины чувства) обрушился настоящий шквал ощущений. Огромные, чуть не до самого неба, закопченные стекла цехов, сквозь которые виднелись стальные балки кранов. Все огромное, мощное, монументальное.
Когда мы зашли внутрь механического цеха, на меня навалился мерный сплошной гул, закладывающий с непривычки уши. В нём уже нельзя было различить отдельных звуков — он слился в один сплошной оглушающий рокот работающих машин, шипения пара, лязга железа о железо, пронзительного металлического визга. Воздух был густой, маслянистый, жаркий — им даже было трудно дышать. Под ногами тряслась и вибрировала земля от работы гигантских механизмов.
Я смотрел на все это, и у меня перехватывало дыхание не от гари, а от восторга. Это была не история из учебника, не черно-белая хроника. Это была живая, дышащая мощью сила. Та самая, что двигала историю. И я стоял прямо в ее эпицентре, чувствуя её материальную плоть и чудовищный грохот.
Пройдя через лабиринт станков и движущихся опор стальных кранов, Степан Игнатьевич уверенной рукой раздвинул заляпанную машинным маслом холщовую занавеску, скрывавшую вход в небольшое, но основательное сооружение — «конторку» начальника цеха. Это была вместительная деревянная будка с большим окном, откуда открывался вид на весь цех, чтобы ничего не ускользало от бдительного ока начальства.
За столом, заваленном чертежами, какими-то латунными деталями, исполнявшими роль пресс-папье, и потрепанными конторскими книгами, сидел крепко сбитый мужчина лет пятидесяти. Мастер механического цеха — Егор Ильич Кнышев, как сразу представил его Шаталов, обладал внушительной внешностью: крепкий, кряжистый, с густыми усами, тронутыми проседью, и абсолютно лысой головой. Его взгляд — цепкий, испытующий, сверкнул из-под нависших бровей, сросшихся на переносице.
Он что-то внимательно сверял в большой книге, и его крупные, покрытые старой, въевшейся грязью и мелкими шрамами пальцы, медленно водили по бумаге.
— Егор Ильич, доброго здоровья, — почтительно, но без подобострастия поздоровался Степан Игнатьевич, протягивая руку начальнику цеха.
Кнышев оторвал взгляд от бумаг и поднял голову. Его взгляд скользнул по мастеру и уперся в меня, вставшего у порога.
— Доброго здоровия! — вслед за Шаталовым, произнёс я, стянув с головы картуз.
— И тебе не хворать, Степан, — голос у Кнышева был хрипловатый, прокуренный, не тихий, но за общим гулом цеха его приходилось ловить. — Кого привел? — поинтересовался он, пожимая руку мастеру. — Тот самый племянник?
— Да, — кивнул Степан Ильич, — племянник это мой — Мишка, из деревни, — ответил Шаталов, легонько подтолкнув меня вперед. — Парень смекалистый, руки из нужного места растут, голова на плечах есть. Читать, писать умеет, и даже… — Степан Ильич сделал небольшую драматическую паузу, — сложные арифметические действия проводить может. Счетовод из него вышел бы знатный. Как раз на место студента.
Егор Ильич усмехнулся, и его густые усы зашевелились. Он откинулся на спинку стула, который жалобно заскрипел.
— Ну, Степан, у нас тут не университеты какие, — проворчал он добродушно. — Хватит с него, коли писаться умеет, да на счетах складывать-вычитать.А сложные арифметические действия пускай инженеры проводят, — он снова усмехнулся, качая головой. — Ладно, Бог с тобой — давай попробуем, на что он сгодится. Документы его где? Расчетную книжку нужно оформить…
Тут Степан Игнатьевич сник и растерянно развёл руками.
— В том-то и беда, Егор Ильич… Документы-то его при пожаре в уезде сгинули. Восстанавливать долго — сам знаешь, как оно сейчас… А парень сиротой остался, прокормиться ему бы как-то…
Я увидел, как взгляд начальника цеха мгновенно поменялся с добродушного на жесткий и подозрительный. Он пристально посмотрел на Шаталова, потом на меня.
— Без документов? Побойся Бога, Степан! Ведь знаешь же правила. И я знаю. Мы ж тут не в бирюльки играем, а важные государственные заказы исполняем! Война идёт…
Наступила тягостная пауза, сквозь которую пробивался грохот цеха.
— Егор Ильич, — тихо, но очень твердо произнёс Шаталин. — Я за него поручусь. Словом своим. Семьи у него нет, я ему теперь и отец, и… Если натворит чего — с меня спрос. Ты ж меня не первый год знаешь, Егор! Подводил я тебя когда-нибудь?
Кнышев молчал, постукивая толстым пальцем по столу. Он снова уставился на меня, его взгляд, казалось, пробуривал меня насквозь, выискивая ложь, слабину, подвох. Я уверенно выдержал этот взгляд, не отводя глаз. Наконец, он тяжело вздохнул.
— Ладно, — буркнул он. — На неделю возьму. Испытательный срок. Пока без книжки, но в табель запишем. Смотри у меня, Степан, ежели что… Понял?
— Понял, Егор Ильич! Спасибо, выручил! — Лицо Шаталова расплылось в облегченной улыбке.
— Иди, работай уже. А ты, грамотей, пока при мне будешь. Посмотрим, на что ты годен.
Кнышев махнул рукой в сторону уголка, заваленного обрезками металла и старой ветошью.
— Присядь пока там, не мешай. Разберусь с нарядами — найду тебе дело.
Я кивнул и осторожно примостился на перевернутом ящике возле входа, стараясь быть как можно незаметнее. Егор Ильич снова углубился в свои конторские книги, изредка что-то бормоча себе под нос и делая пометки толстым карандашом. Я использовал эту паузу, чтобы осмотреться.
Его «кабинет» был крошечным островком «бумажной работы» посреди океана железа и пара. Стеклянные окна, такие же закопченные и пыльные, как и все в округе, все же пропускали свет, чтобы можно было работать, и открывали вид на гигантский цех, живущий своей размеренной, могучей жизнью.
Я видел, как Степан Игнатьевич, уже надев фартук, что-то объяснял группе рабочих, показывая на огромный токарный станок. Его голоса не было слышно, но по властным, точным жестам было видно — здесь он был хозяином, профессионалом своего дела, чье слово — закон.
Минуту спустя Кнышев отложил карандаш, тяжело поднялся из-за стола и, не глядя на меня, бросил:
— Ну, пошли, что ль, грамотей. Проверим твою сметку.
Он повел меня вдоль цеха, и я едва поспевал за его энергичной, немного раскачивающейся походкой бывалого рабочего. Мы остановились у верстака, где пожилой рабочий сверял готовые детали с испещренным цифрами листком.
— Петрович, — хрипло крикнул Кнышев чуть не в ухо рабочему, чтобы переорать царящий в цехе грохот и шум. — Дай-ка сюда свои бумажки.
Рабочий, который Петрович, молча протянул листок Кнышеву, а начальник цеха ткнул в него грязным пальцем.
— Слушай сюды, Мишка из деревни — вот что тебе надо сделать. — Кнышев сунул мне в руки тот самый листок, испещренный столбцами цифр. — Это накладная. Петрович тут детали принял, посчитал, но у него с арифметикой туговато. Цифири тут сходятся, а вот итоговую сумму он вывести не может, боится ошибиться. А студента нашего того… Ты, значит, всё это сложишь, перепроверишь и напишешь итог. Вот здесь, крупно и четко. Понял задание?
Я кивнул, чувствуя, как на меня смотрят оба — и начальник цеха, и старый рабочий Петрович, в глазах которого читалась надежда, что эта мучительная для него процедура с подсчётом наконец-то завершится.
— Понял, Егор Ильич. Сделаю!
— Ну, давай, работай. Присядь вон на тот ящик.
Я устроился на указанном месте, положил листок на колено и достал из кармана заточенный по всем правилам карандаш, который мне дал утром Степан Ильич. Петрович отошел к своему верстаку, делая вид, что занят делом, но я чувствовал его беспокойный взгляд. Кнышев же уперся руками в бока и стал наблюдать за мной, словно надсмотрщик.
Я пробежался глазами по колонкам. Задача была примитивнейшей: сложить несколько десятков трех- и четырехзначных чисел. Плёвая задачка, но я понимал, что сейчас главное — не скорость, а безошибочность и аккуратность. Ну, и немного театра не помешает — я из глухой деревни, не надо корчить из себя заслуженного академика.
Я намеренно начал водить кончиком карандаша по строчкам, едва слышно проговаривая числа, будто складываю их в уме. Я сделал вид, что ошибся, зачеркнул только что написанную цифру и начал заново, чтобы продемонстрировать «муки творчества».
Затем я вытащил из кармана чистый тетрадный лист и принялся складывать цифры «в столбик». Я видел, как Кнышев нетерпеливо переминается с ноги на ногу, не переставая внимательно за мной следить. Наконец, после отведенного для правдоподобности времени, я аккуратно, четким почерком, вывел внизу итоговую сумму и перепроверил все еще раз, быстро пробежав глазами по колонкам, уже без всякого наигранного усилия.
— Готово, Егор Ильич, — я протянул ему листок.
Кнышев почти вырвал его из моих рук, сердито пробурчав:
— Чего-то очень быстро посчитал, грамотей? Ошибок, небось, понаделал…
Быстро? Да я едва не заснул, пока время тянул. Начальник цеха недоверчиво скосил глаза на бумагу, сверяя мою сумму с той, что была у него в черновике. Его густые брови поползли вверх. Он посмотрел на Петровича.
— Петрович! Иди сюда! Твоя цифирь сколько показывала?
Тот, мрачно хмурясь, подошел и показал на свои каракули на мятом замызганном листе — сумму, которую он пытался вывести в течении последних двух часов.
— Столько должно быть… вроде бы… — неуверенно пробормотал он.
Кнышев ткнул пальцем в мои итог.
— А у него — столько же!
На лице Петровича расцвела улыбка облегчения. Он радостно хлопнул себя по коленке.
— Вот! А я же говорил! Я ж чувствовал, что она правильная!
Но Кнышев не унимался:
— Чувствовал он! Арифметика — точная наука, Петрович! Ладно, — это он уже мне, — со сложением справился. Сложение всякий дурак сделать может. А ну-ка, проверим вычитание. — Он порылся у себя в папке и вытащил еще один лист бумаги. — Вот ведомость на отпуск материалов. Здесь указано, сколько списано, сколько должно остаться. Цифры в последней колонке случайно стерлись. Ты мне быстро посчитай, малец, сколько должно быть в остатке по каждой позиции.
Я снова сделал вид, что сосредоточенно вникаю, а затем быстро и без единой помарки заполнил пустые графы. Кнышев молча взял листок, сверился с какой-то своей толстой книгой. Он что-то пробормотал, потом резко поднял на меня глаза. В них уже не было подозрительности.
— А цифирь-то ты, парень, чувствуешь, — произнёс он, качая своей могучей лысой головой. — Чутье у тебя к этому делу. Если учиться будешь — можешь даже в инженеры выбиться со временем. Ладно… — Он глубоко вздохнул, принимая решение. — С испытательного снимаю. С завтрашнего дня — выходишь на постоянную. Степан говорил про место студента… Так и быть. Будешь у меня в конторе подсобником, поможешь с бумагами, со счетоводством этим. Иди, найди Шаталова, скажи, чтобы после смены ко мне зашел — насчет расчетной книжки решим.
Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Я, стараясь не выдать бурной радости, просто кивнул.
— Благодарствую, Егор Ильич!
В общем, взяли меня на Балтийский завод. А со временем и документы удалось выправить за хорошую мзду знакомому полицейскому приставу. Так потихоньку минули лето и осень, наступила зима. Моё немощное тело уже не было таким хлипким и худым, я основательно над ним потрудился.
Голые кости обросли какими-никакими мышцами, да и вытянулся я знатно. Теперь никто бы из деревенских знакомых не узнал бы во мне бывшего крестьянского паренька. Однако, за всё это время мне никак не удавалось сойтись с кем-нибудь, кто точно принадлежал бы к действующим революционерам. Хотя, я успел вычислить некоторых, но они упрямо не шли на контакт, видимо, считая меня «засланным казачком» от начальства.
Где-то в конце декабря, в преддверии надвигающегося Рождества, носясь по цеху с какими-то срочными поручениями Кнышева, я замер, будто меня током ударило. Из-за токарного станка, сдвинув на затылок кепку, чтобы вытереть со лба пот, на мгновение поднял голову человек с уставшим, но необычайно умным и спокойным лицом. Раньше я его в нашем цехе не видел. Похоже, новенький.
Однако сердце у меня отчего-то ёкнуло и заколотилось с бешеной силой. Я знал это лицо еще по той, свой прошлой жизни. Но откуда? Я отпрянул за станок, стараясь затеряться среди суеты цеха, а сам принялся внимательно разглядывать незнакомца, пытаясь вспомнить, кто бы это мог быть?
И моя профессиональная память меня не подвела, хотя сомнения не отпускали. Ведь это был Михаил Иванович Калинин[2] собственной персоной! Конечно, он был куда моложе, чем на привычных мне портретах государственных деятелей СССР, и не обзавёлся еще той самой «козлиной бородкой», которая была частью его узнаваемого образа «всесоюзного старосты».
Не может этого быть! Я продолжал лихорадочно вглядываться в его лицо. Слишком фантастично, слишком невероятно, чтобы один из будущих вождей государства, стоял сейчас здесь, в моём механическом цехе, в качестве обычного токаря…
[1] В 1916 году на Балтийском заводе использовалась строгая пропускная система, включавшая именные расчетные книжки (документ учета труда и заработка) и металлические жетоны для прохода через проходную. Они служили для учета явки идентификации рабочих и обеспечения безопасности на стратегическом предприятии в военное время.
[2] Михаил Иванович Калинин — российский революционный, советский политический, государственный и партийный деятель. С 1919 года председатель ВЦИК, с 1922 года председатель ЦИК СССР, с 1938 по 1946 год председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Член РСДРП с 1898 года (с 1905 года большевик), член ЦК с 1919 г. (кандидат в 1912—1917 гг.), член Политбюро ЦК с 1926 г. (кандидат с 1919 г.); член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1919—1920, 1924—1925), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921—1924). Герой Социалистического Труда (1944).
В 1919 году Л. Д. Троцкий назвал его «всероссийским старостой», позднее его стали называть «всесоюзным старостой» и просто «дедушкой Калининым», а также «рабоче-крестьянским президентом» (поскольку на Западе его называли «советский президент Калинин»).
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Я так и не подошёл к этому новичку, похожему на Михаила Калинина, как две капли воды. Вместо этого, сделав вид, что перебираю бумаги, которые держал в руках, я украдкой наблюдал за ним. Мои сомнения медленно улетучивались, уступая место холодной уверенности.
Похож, очень похож! И работал он на токарном станке не просто для вида. Движения были точными, выверенными, почти автоматическими. Этот человек уверенно вел резец, снимая с болванки стружку идеальной упругой спиралью. Металл послушно пел ему, скрипел и шипел, превращаясь в деталь сложного профиля.
Я знал, еще с тех далёких пор, когда и сам был юнцом — Калинин-токарь был не новичком, а мастером высочайшего класса. И здесь он опять же выступал в роли токаря. Неужели мне наконец-то повезло встретить человека, который сможет использовать имеющуюся у меня информацию. Только как бы поточнее узнать? Не хотелось бы тупо ошибиться.
Выполнив поручения Кнышева, я помчался обратно в контору, голова моя была забита сомнениями и размышлениями. На повороте я едва не налетел на мастера нашего участка, с кем делил последние несколько месяцев кров и хлеб.
— Мишка, чего ты тут мечешься, как угорелый? — проворчал Степан Игнатьевич, поправляя заляпанный машинным маслом фартук.
— Виноват, дядь Степан, — сконфуженно пробормотал я, останавливаясь. И тут же, собравшись с духом, спросил, стараясь, чтобы голос не дрожал от волнения: — А что это за новичок у токарного? Ловко, я смотрю, он с ним управляется.
— А, новенький — Иван… Как же его? — Он задумался, вспоминая фамилию работяги. — Лорберг, кажется. С утра сегодня встал. Руки у него действительно на месте, дело своё крепко знает. А что, сынок? — Шаталов хмыкнул, доставая из кармана картонную пачку папирос.
— Да так, ничего, — ответил я, — просто новое лицо… Всё, дядь Степан — я побежал. Срочные бумаги от Егор Ильича…
— Беги, сынок, беги, — кивнул мастер, закуривая папироску.
Лорберг-Лорберг-Лорберг — прыгали мысли в моей голове. Фамилия явно нерусская, звучная, и она отзывалась в моей памяти глухим эхом. Я точно её знал! Но откуда? И вдруг, будто молния, пришло озарение — Лорберг! Это же девичья фамилия жены Калинина! Значит, я не ошибся, и это действительно Калинин!
Всё сходилось — и специальность токаря, и псевдоним. Будущий «всесоюзный староста» был прямо здесь, в двух шагах от меня, и звали его теперь Иван Лорберг. Память, зацепившись за имя, моментально раскрутила всю цепочку сведений, о которых я совсем забыл.
Вспомнились и отрывочные сведения о его аресте в январе шестнадцатого, в четырнадцатый, кажется, раз, и как он ждал суда почти год, а в декабре этого же года власти, так и не найдя улик, выслали его в Сибирь в административном порядке. Но его жена и адвокаты ходатайствовали об отсрочке по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. И Калинину разрешили ненадолго задержаться в Петрограде, чтобы «устроить дела», взяв с него подписку о невыезде.
И вот тут-то он и исчез. Перешел на нелегальное положение по решению Петербургского комитета и устроился на работу токарем, скрываясь от всей царской охранки под именем своего же тестя — Ивана Лорберга. И только здесь мои сведения расходились: по разным источникам Калинин в это время работал на заводе «Айваз», либо в какой-то маленькой инструментальной мастерской около Финляндского вокзала. А на деле-то выходит, что на Балтийском заводе он окопался.
Весь остаток дня я не находил себе места — мне обязательно надо было познакомиться с Калининым. Ведь это, возможно, мой единственный шанс в ближайшее время выйти на фигуру такого масштаба. Да и вообще то, что он оказался здесь, а не в другом месте, как утверждали хроники, было огромной удачей.
Цифры в ведомостях расплывались перед глазами, когда я думал, как нему подойти, но так, чтобы не вызвать подозрений. Ведь он сейчас на нелегальном положении, и любой мой косяк может эту удачу напрочь перечеркнуть. А мне еще и в доверие к нему надо втереться.
И я не зря выжидал, возможность познакомиться с Калининым вскоре представилась. Егор Ильич попросил отнести новому токарю один сложный чертеж детали.
— Проверить хочу новичка, — заговорщически подмигнул мне Кнышев. — Он тут свистел про свою высшую квалификацию, что с самым сложным заданием справится, если на работу возьмём. Вот и посмотрим, заливал или действительно опытный мастер?
Я взял чертеж и понес его к станку Калинина через огромный и наполненный грохотом цех. Михаил Иванович был на своем рабочем месте, сосредоточенно накручивая регулировочные рукоятки подачи суппорта.
Я остановился на почтительном расстоянии, дожидаясь, когда Калинин закончит проход. Он заметил меня краем глаза, чуть отклонил суппорт и выключил станок. В наступившей внезапной тишине голоса других станков зазвучали громче.
— Вам что-то нужно, юноша? — спросил он, обернувшись. Его голос был спокойным, глаза — добродушными, без какой-либо подозрительности. Взгляд — живой и внимательный.
— Бумага от Егора Ильича, — ответил я, протягивая ему чертёж детали. — Велели вам передать и спросить: сможете сделать или нет?
— Спасибо! — Он взял лист, бегло взглянул на деталь и спецификацию. — Сложная вещь, но справлюсь. Так начальнику цеха и передай.
Он аккуратно положил чертеж на небольшой столик для инструмента с набором шаблонов и лекал. Я не уходил, чувствуя, что должен сказать что-то еще, завязать хоть какой-то, пусть и мимолетный, разговор.
— У вас… очень ловко получается, — смущенно выдавил я, указывая подбородком на почти готовую деталь. — Не каждый токарь так может — у меня глаз уже пристрелямши на такие дела…
Он улыбнулся, и в уголках его глаз собрались лучики морщинок. Улыбка была простой, открытой, совсем не похожей на выражение человека, живущего на нелегальном положении и на которого охотится охранка. Такое поведение мне весьма импонировало — и я тоже улыбнулся в ответ.
— Спасибо на добром слове, — радушно ответил он, вытирая руки о ветошь. — Давно у станка — опыт, как говорится, не пропьёшь, — пошутил он. — А ты, я смотрю, тут не просто так бегаешь, помощник, значит?
— Мишка… Михаил Силантьев, — представился я, состряпав серьёзную физиономию, что вызвало у Калинина ожидаемую улыбку. Так его — ведь именно этого я и добивался. — Помощник-счетовод у Егора Ильича.
— Серьёзная профессия для такого молодого человека, — Он кивнул и, по-рабочему, привычно протянул руку. Его ладонь оказалась широкой и сильной — рука настоящего мастера, а не изнеженного интеллигента.
— Иван, — просто отозвался он, и его рукопожатие было твёрдым и кратким, — Лорберг. Рад познакомиться!
— И я рад. А фамилия у вас интересная… — чтобы как-то продолжить разговор произнёс я. — Немецкая?
— Эстонская, — мотнул он головой, и в его глазах на мгновение мелькнула какая-то тень, но тут же растворилась. — На самом деле, я даже не Иван, — усмехнулся он в усы, — а Иоганн. Но семья моя уже давно в России — от эстонского происхождения только имя-фамилия и остались. Так-то я давно считаю себя русским.
— Ну, да, я заметил, что вы по-русски хорошо говорите, — произнес я. — У нас на втором участке эстонец Юхан Раудсепп работает. Так вот он по-русски совсем не так говорит — и гласные тянет, и в ударение не попадает, и «буки» с «покоем» путает.
— Какой ты, однако, наблюдательный, — изумлённо покачал головой Лорберг-Калинин. — И грамоту, и счёт разумеешь? В гимназии учился?
— Не-е-е, — я мотнул головой, — Жил у нас деревне один старик, так вот меня и научил всему. Жаль умер, а то бы глядишь, я и не такого бы умел. Аркадий Николаевич его звали. А фамилия его была — Малинин[1].
— Кто? Малинин? — Брови Михаила Ивановича удивлённо скакнули вверх. В его глазах промелькнуло нечто большее, чем простое любопытство — живой, неподдельный интерес.
А то ж, я знал, кого «взять» себе в учителя, чтобы привлечь внимание Калинина. Этот самый Малинин, Аркадий Николаевич, был старым революционером-семидесятником, проходивший еще по делу «Земли и воли». Неоднократно ссылался в Сибирь. Этакий революционер-патриарх, правда не столь известный, как его собратья.
Остаток жизни провел в пригородах Петербурга, куда въезд ему был запрещён. Находился под негласным надзором полиции до конца своих дней. Проверить меня на этот счёт у Калинина не выйдет — поскольку этот «почтенный революционер» умер несколько лет назад. А вот рассказать о нем я вполне сумею.
— Жил у нас на краю деревни, все его считали чудаком-отшельником. А он, оказывается, весьма учёным человеком оказался — целую библиотеку с собой привез… Он меня и арифметике, и грамматике, и даже истории учил. Жаль, помер два года назад… Земля ему пухом — хороший был дед!
Я сделал паузу, глядя на станок, давая Калинину переварить эту информацию. Будущий всесоюзный староста замер, перестал вытирать руки. Он смотрел на меня так, словно пытался разглядеть что-то в моем лице.
Калинин взял со столика масленку, и начал, не торопясь, смазывать направляющие станины, но делал это автоматически, все его внимание было приковано ко мне.
— Мощный был человечище, — наконец сказал он, и в его голосе прозвучала неподдельная грусть. — Сильный духом. Таких сейчас мало. Очень жаль, что его с нами нет. — Он посмотрел на меня с новым, уже без какой-либо снисходительности, интересом.
— Так вы его знали, дядя Иван? — ввинтил я потихоньку.
— Было дело… Правда давно… Значит, он тебя учил? Интересно, чему же именно он мог учить деревенского парня, кроме грамоты и счета?
Вот он, главный вопрос. Я сделал вид, что задумался, почесал затылок.
— Ну, как бы это сказать… Учил думать. Всегда говорил: «Прежде чем дело делать, Мишка, семь раз отмерь. И не только линейкой, а и головой». Про справедливость всякое рассказывал, про то, что все люди братья должны быть, а не господа и холопы… — Я намеренно говорил общими, размытыми фразами, которые могли сойти за наивные рассуждения старого философа. — И ещё стихи читал, про то, как «во глубине сибирских руд» и «из искры возгорится пламя»… Непонятно было, но красиво.
Я видел, как отреагировал на мои слова товарищ будущий всесоюзный староста. Вот как мне надо, так и отреагировал. Он молча кивнул, отложил масленку и снова посмотрел на меня своим живым, внимательным взглядом. Но теперь в этом взгляде было нечто новое — зарождающееся доверие.
— «Из искры возгорится пламя»… — тихо повторил он. — Спасибо, что рассказал, Михаил. Приятно знать, что дело таких, как Аркадий Николаевич, не пропадает зря, а… находит достойное место в молодых умах.
Он снова протянул руку, и на этот раз его рукопожатие было не просто формально-рабочим, а тёплым, продолжительным, товарищеским.
— Ты заглядывай почаще, всегда рад поболтать с грамотным человеком.
— Обязательно зайду, Иван… простите, Иоганн… — снова «смутился» я, стараясь выглядеть простоватым пареньком.
— Иван, — улыбнулся он. — Здесь я для всех Иван. Ладно, беги, а то Егор Ильич, поди, заждался ответа. И передай — всё будет сделано в срок и без сучка, без задоринки. За качество ручаюсь.
— Хорошо, передам. — Я кивнул и, стараясь не выдавать внутреннего торжества, повернулся и зашагал прочь.
Грохот цеха снова поглотил меня. Первая встреча состоялась. Первая проверка пройдена. Я сумел не только вызвать у него интерес, но и коснуться каких-то потаённых струн его души и его прошлого. Теперь Калинин-Лорберг должен был видеть во мне не просто помощника начальника цеха, но и человека, на которого, возможно, можно будет положиться в трудный момент.
Для меня это был настоящий прорыв за всё то время, что я находился в этом, новом для меня мире. О таком подарке судьбы я и не мечтал — это ж одно из первых лиц будущего советского государства. Так что теперь я был для него уже не безликим посыльным, а Михаилом — учеником старого революционера-семидесятника. Значит — мне можно было доверять.
Думаю, что следующим шагом должно было стать выполнение какого-нибудь важного поручения. Ведь не прохлаждаться же он устроился на Балтийский завод? Конечно, нет, если учитывать, что до февральской революции осталось всего ничего. Значит, агитационная работа среди рабочих идёт полным ходом.
Правда, для этого мне придётся нарушить обещание, данное Степану Игнатьевичу, не связываться «со всякими вольнодумцами, смутьянами и подстрекателями». Но менее чем через пару месяцев мир станет совсем другим, и ни я, ни он, не сможет остановить эти надвигающиеся изменения.
И Шаталову придётся привыкать к новым законам, которые станут устанавливать уже эти «смутьяны» для блага всего рабочего класса. Ведь Степан Игнатьевич не был слепцом, и прекрасно видел, как живётся основной массе рабочих и крестьян. И сочувствовал, но тихо, стараясь особо не хаять существующую власть. Однако, он старался помочь, чем мог, каждому рабочему своего участка.
И вот, наконец, после нескольких дней знакомства, мне подвернулся случай оказать неоценимую услугу Калинину. Мы как раз беседовали с ним и еще парой рабочих об очередном скачке цен на продукты, когда к нам быстро подошел запыхавшийся молодой рабочий, ученик слесаря из соседнего цеха. Он что-то тревожно прошептал на ухо Михаилу Ивановичу. Лицо Калинина стало сосредоточенным и жестким, а в глазах на секунду мелькнула тень беспокойства.
— Понятно. Спасибо, Петя! — Он отпустил парня и, повернулся к нашей компании. — Ребят, извините, продолжим позже… Миша, можно тебя на минутку?
— Конечно, Иван, без проблем! Что-то случилось?
— Михаил, можно тебя попросить обо одном одолжении? Дело срочное и… опасное… — понизив голос до почти неслышного шепота, который тонул в грохоте станков, произнес Михаил Иванович.
— Говорите, Иван, — я почувствовал, как учащается пульс. Это был тот самый момент истины, ради которого я нарезал круги вокруг Калинина.
— Я думаю, что ты уже догадался, чем я занимаюсь… — Произнес он, твёрдо глядя мне в глаза. — Ты умный парень, да и внимания тебе не занимать…
— Вы революционер, дядя Иван? — наклонив голову к самому его уху, произнёс я.
— Я же говорил, голова у тебя работает! — облегчённо произнёс Калинин. — Помощь твоя нужна, Миш… Жандармы. Сейчас будет внезапная проверка, где-то через полчаса, не больше. Обыск. А у нас в цехе, в вентиляционной шахте… кое-что лежит. То, что им очень не понравится.
Он не стал уточнять, что именно, но по его взгляду я понял всё: похоже, речь шла о листовках, прокламациях, может, даже о тираже какой-нибудь нелегальной газеты.
— Это нужно убрать, дядь Иван? — коротко осведомился я.
— Они не должны это найти. Ни при каких обстоятельствах. Иначе, пострадают многие, и твой дядя Степан в том числе…
— Я унесу…
— Нет, не успеешь! Нужно спрятать здесь же, в цеху, но так, чтобы жандармы не нашли. Место должно быть… неожиданным. Чтобы никому в голову не пришло там искать… Ты же тут всё знаешь — только надо поторопиться!
Мозг заработал на пределе. Куда? Где в этом грохочущем хаосе найти такое место, которое не вызовет ни малейшего подозрения у опытных сыщиков? Взгляд скользнул по гигантским станкам, по грудам заготовок, по замасленным балкам гигантских подъёмников под потолком. И вдруг — озарение.
— Есть идея, — резко сказал я. — Говорите, где шахта?
Калинин коротко кивнул в сторону дальней стены, где среди труб вентиляции угадывался темный провал решетки. Я рванул туда, стараясь не спешить и не привлекать внимания суетливыми движениями. Подойдя к решетке, я увидел за ней неглубокую нишу, а в ней — аккуратно увязанную стопку сероватой бумаги. Листовки.
Я аккуратно и незаметно вынул стопку из шахты. Она была плотной, увесистой. Идея была безумной, но именно поэтому она должна была сработать. Я побежал к участку, где стояли готовые изделия, предназначенные для отправки заказчику — партия гильз для снарядов. Они уже были упакованы в массивные деревянные ящики, обитые железными плосами и опечатанные. Часть их уже погрузили и вывезли, а оставшиеся должны были вот-вот забрать.
— Быстрее! — услышал я сзади сдавленный голос Калинина.
— Держите! — бросил я Калинину, сунув ему в руки листовки, и схватил тяжелый гвоздодер, валявшийся рядом с ящиками на верстаке.
Вставил лапку инструмента под крышку ящика и изо всех сил налег. Дерево с противным скрипом поддалось, гвозди начали выходить из своих гнезд.
— Что ты делаешь⁈ Они же…
— Их вот-вот заберут! — перебил я Калинина, продолжая работу. — Уже и накладные подписаны.
Крышка поддалась. Я приподнял её, схватил у Калинина из рук пачку листовок и засунул её между аккуратно уложенных заготовок. Сверху насыпал слой стружки. Теперь главное — закрыть так, чтобы не было заметно, что ящик открывали. Теперь нужно было забить гвозди обратно — и дело сделано! Где молоток?
Он обнаружился там же, где и гвоздодёр — на верстаке. Я вколачивал гвоздь за гвоздем, стараясь попадать в старые отверстия, и не погнуть их.
— Готово! — Я отшвырнул молоток и отер лоб рукавом.
С начала операции прошло не больше десяти минут. И едва я успел закончить, как в цехе появились грузчики, приехавшие за оставшимся товаром. Они споро погрузили оставшиеся ящики на полуторный грузовичок «Фиат» и отчалили восвояси. Калинин смотрел на меня с нескрываемым изумлением и уважением. В его глазах читалась не только благодарность, но и оценка моей деятельности: смекалка, скорость, хладнокровие.
— Миша… — только и смог он выговорить. — Это… гениально.
В этот момент с другого конца цеха послышались резкие окрики и топот сапог. Жандармы. Они зашли строем, начиная планомерный обыск. Было отдано распоряжение остановить станки. И в цехе воцарилась неожиданная тишина, нарушаемая лишь перешёптыванием рабочих.
Мы с Калининым отошли к станку и сделали вид, что обсуждаем чертеж. Жандармы приближалась. Один из них обошел наш станок, направляясь прямиком к той самой вентиляционной шахте. Но она уже была пуста.
«Похоже, протекает у вас где-то, товарищ Калинин, — пронеслось у меня в голове, — ведь этот жандарм явно шёл сюда по наводке».
Когда они ушли, в цехе на несколько секунд воцарилась гробовая тишина, тут же поглощенная нарастающим гулом вновь запущенных машин. Калинин тяжело вздохнул и положил руку мне на плечо.
— Спасибо, товарищ Миша! — произнёс он. — Сегодня ты спас не только меня, но и еще мнгогих наших товарищей по борьбе! Теперь я знаю, что могу на тебя положиться в самом сложном и опасном деле…
Ну, что ж — бинго! Похоже, что своей первоначальной цели я добился — теперь Калинин мне всецело доверяет!
[1] Выдуманный персонаж.
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Рабочая смена, наконец-то закончилась, и мы вместе со Степаном Игнатьевичем, миновав проходную, вышли на улицу. Морозный воздух с Невы ударил в лицо, обжигая легкие, и мы инстинктивно поглубже натянули ушанки, втянули головы в плечи и подняли воротники.
Лишь за высокой кирпичной оградой, вдохнув в себя морозный воздух, густо замешанный на угольной пыли и дыме, я облегчённо выдохнул, выпуская белые клубы пара. Опасность миновала, напряжение сложного дня сменилось глубочайшей усталостью. Хоть я упорно продолжал развивать полученное в наследство тело, оно еще было весьма хлипковато.
— Ну что, домой орёл? — хрипло спросил Шаталов, закуривая цыгарку. — Как-то холодновато сегодня, да и ветер расслабиться не дает.
— Домой, дядя Степан, — согласно произнёс я, подстраиваясь под его широкий шаг.
Предрождественский Питер 1916-го года встречал нас не праздничным оживлением, а унылой, промозглой тоской. Вместо веселья на улицах чувствовалась какое-то нарастающее с каждым днём уныние. Извозчики сонно дремали на козлах пролеток, лишь редкие прохожие спешили по своим делам, кутаясь в поношенные шубы и пальто.
Мы шли вдоль обледенелой Невы, и с ее серых, не по-праздничному хмурых вод дул колючий, порывистый и пронизывающий ветер. Он гнал по булыжникам мостовой позёмку из колкого снега и пыли, заставляя нас пригибать головы. Питерская зима 1916-го брала за горло колючим, промозглым холодом.
Снег под ногами был не белым, а серым, утоптанным в липкую, скользкую кашу тысячами ног. Он хрустел под сапогами мерзкими смерзшимися комьями грязи, а не белым искристым настом. Даже нарядные витрины магазинов, редких в этой местности, были скудно освещены.
С повсеместной «военной экономией» их убогие украшения из мишуры и старой ваты лишь подчеркивали общую атмосферу упадка и тревоги. Послезавтра Рождество, но светлого предвкушения в этом холодном, голодном и уставшем от войны городе не чувствовалось вовсе.
Мы брели мимо одинаковых кирпичных бараков, утыканных тёмными окнами, словно глазницами черепов. Изредка в них теплился тусклый керосиновый свет, отбрасывая на заиндевевшие стёкла уродливые призрачные тени. Изредка в каком окне мелькала жалкая ёлочка, украшенная самодельными игрушками
А вот из многочисленных рюмочных и дешевых трактиров доносился запах сивухи, пустых кислых щей и дешёвого махорочного дыма. Слышались пьяные тоскливые наигрыши гармоники, хриплые голоса и обрывки ссор. Светлый праздник шёл к людям по заснеженным тёмным улицам, но люди измождённые войной, непосильной тяжёлой работой и тревогой, казалось, разучились его ждать.
Всю дорогу Степан Игнатьевич молча курил свои папироски, временами прикуривая их одна от другой, тяжело раздумывая о чем-то. И лишь когда мы свернули в знакомый узкий переулок Гаванского городка, он наконец заговорил, выпустив струйку едкого дыма.
— Эх, Миша, дело-то ясное, что дело тёмное — неспроста эта облава из охранки на наш цех… — начал он, и по его нахмуренному лицу было видно, что мысли эти его гложут уже давно. — Видел, как один из жандармов прямо к вентиляции прямой дорожкой прочапал, как по Невскому в праздничный день? Как будто знал, где и что искать. Да и на рожу его было без смеха не взглянуть, когда ничего ему там не обломилось.
— Думаешь, кто-то настучал «синим мундирам»[1], дядь Степан? — осторожно спросил я, делая вид, что всего лишь строю догадки.
— А как же иначе? — Шаталов хмуро фыркнул. — Кто-то из своих же, заводских, донес, что в цеху нашем крамола водится. Листовки эти самые, прокламации… Ищут, понимаешь, заразу эту бунтарскую.
Он помолчал, снова затягиваясь, и добавил уже тише, хотя вокруг, кроме нас, никого не было:
— И знаешь, Мишка, есть у меня насчет этого своя думка… Про токаря новенького Лорберга, что думаешь?
Я насторожился, но старался не подавать вида.
— Ты о чем, дядь Стёп? Не похож он на соглядатая из охранки. Нормальный мужик, работящий. Настоящий мастер, как и ты — с руками золотыми…
— Да нет — я как раз наоборот думаю. Мастер он отменный, этого не отнять! Такие фортели на станке выделывает, я такого специалиста уже лет сто не встречал. Его и Егор сразу заприметил…
— А в чём тогда сомнения? — Я сделал вид, что совершенно не понимаю, о чем мне талдычит Шаталов.
— Понимаешь, Мишка, такие мастера просто так на дороге не валяются, и с места на место не перебегают. Вот меня возьми, например. А этот Лорберг… слишком он… подозрительный, что ль… Взгляд у него такой… проникновенный, колкий, словно насквозь он тебя видит. Неспроста он тут, Мишка. Неспроста. Жандармы, я думаю, тоже не просто так на наш цех вышли.
— Так может они после студента с листовками наш цех всё забыть не могут
Мы уже подошли к нашему подъезду. Степан Игнатьевич бросил окурок под ноги, растер его сапогом и тяжело вздохнул.
— Нет Мишка, помяни моё слово — не простой это токарь… Только ты это — никому, слышишь? Это пока лишь мои думы… Но чутье мое редко меня обманывает. И ты будь осторожнее с ним. Не ровен час, подведет под монастырь. Времена нынче лихие!
Он толкнул тяжелую дверь, и мы вошли в подъезд. Я молча шел за ним, удивляясь, что Шаталов, сам того не ведая, оказался гораздо проницательнее, чем я мог даже предположить. Он не видел листовок, не видел нашей с Калининым сумасшедшей операции, но своим чутьем учуял-таки, кто был «виновником торжества».
Войдя в скромную, но чистую квартиру Степана Игнатьевича, которую мы с ним делили вот уже полгода, мы не спешили раздеваться — в помещении стоял дикий холод. Паровое отопление этой осенью так и не включили — банально не хватало топлива из-за нарастающего в стране кризиса.
Так что нам пришлось самим установить в квартире буржуйку, чтобы хоть как-то обогреть стылую комнату, выведя трубу в окно. Степан Игнатьевич присел на табурет, а я принялся споро растапливать «буржуйку» горстью щепы и старыми газетами. Вскоре пламя весело затрещало внутри железной оболочки, распространяя волны животворящего тепла.
Мы, не сговариваясь, протянули к ней руки, пытаясь отогреть озябшие пальцы. Немного отогревшись, мы устроили скромный ужин. Из съестного были лишь несколько вялых картофелин, которые мы, как обычно, решили сварить «в мундире», горбушка черного хлеба из низкосортной ржаной муки, с примесью каких-то суррогатов, то ли жмыха, то ли отрубей. С продуктами в Питере становилось всё хуже и хуже — прилавки стремительно пустели.
Пока варилась картошка, в комнате стояло тягостное молчание, нарушаемое лишь потрескиванием дров и завыванием ледяного Питерского ветра за окном. Я мучительно раздумывал, глядя на согнутую спину Степана Игнатьевича, который молча сидел, тяжело навалившись локтями на стол, и неотрывно смотрел на огонь в приоткрытой дверке буржуйки.
Этот человек, приютивший меня, безродного и голодного сироту, стал мне по-настоящему дорог. Его простота, кристальная честность и какая-то молчаливая стойкость вызывали и уважение, и жгучую жалость. Я знал то, чего не знал он: что до революции оставались считанные недели, что империя доживает последние дни, и за этим могильным холодом в окнах мне уже чудился отсвет грядущего пожара. Страшного, но неотвратимого.
Мне до смерти хотелось предупредить об этих потрясениях Степана Игнатьевича, хоть как-то подготовить, облегчить будущий удар. Но как об этом сказать? Как открыться, чтобы не выглядеть умалишённым? Вот и застревали нужные слова у меня в горле комом.
— Дядь Степан… — начал я осторожно, протыкая катофелину кончиком ножа, что прверить, сварилась или нет? — А ты… как думаешь, скоро ли этот кошмар кончится? Война, голод, в общем, всё это?
Мастер усмехнулся, коротко и сухо кашлянул в кулак.
— Только Бог, наверное, и знает… Ну, или, когда мы все тут с голодухи передохнем… Шутки шутками, а скоро и правда, слыхал я, еще хуже будет.
— Вот и до столицы голод докатился… — со вздохом произнёс я. — А по бедным деревням он, почитай, который год… Так вся моя родня и сгинула от голода и болезней… Дядь Стёп, а вот как ты думаешь… вот эти… революционеры… — Я делал вид, что просто бросаю в пространство случайные мысли. — Говорят, они за то, чтобы всё по-новому было, по справедливости. Чтобы мир у нас был, заводы — рабочим, землю — мужикам-крестьянам раздать…
Степан Игнатьевич повернулся ко мне, его лицо в потрескивающем свете буржуйки казалось высеченным из старого дерева.
— Говорят-то они много чего, Мишка. Красиво говорят. И правильно вроде. Только вот я в жизни всякого повидал. И про девятьсот пятый не забыл, как кровью улицы залили… Легко на словах-то красивую жизнь обещать… Вот только чем это аукнется для обычных людей? — В его словах не было злобы к самим бунтарям, скорее усталая, горькая боль. — Сдается мне, что ничем хорошим — не иначе огромными страданиями, лишениями и большой кровью, Мишка. Вот ей Богу! — И он размашисто перекрестился.
— Но ведь и жить так больше нельзя! — не удержался я. — Несправедливо всё… Одни в три горла жрут, а другие — от голода как мухи дохнут!
Шаталов тяжело вздохнул и подбросил в печь корявое полешко.
— Несправедливо, Мишка, спору нет. Грехи на нас на всех и, похоже, тяжкие. Вот только несмотря на всё, думаю, что менять жизнь надо умом и трудом, а не огнем, да кровью. Как бы хуже чего не вышло… Бог терпел, Мишка…
Он посмотрел на меня своим пронзительным взглядом, и я понял, что дальше «агитировать» бесполезно. Он был не готов принять правду обо мне. Его мир держался на вере, терпении и труде. Однако, как бы там ни было — февраль сделает свое дело, расставив всё по своим местам, и тогда он всё увидит своими глазами. Я молча слил воду из картошки, и мы принялись неторопливо ужинать под завывание ветра за окном.
Но мысль хоть что-то рассказать Шаталову, так и не выходила у меня из головы. Молчание за столом становилось всё невыносимее. Я видел, как он ковыряет заскорузлыми пальцами картофелину, медленно очищая её от кожуры в своей тарелке и думая о своём, и мне казалось предательством хранить полное молчание о буре, что вот-вот должна была обрушиться на наши головы.
И тогда я решил сыграть на религиозности Степана Игнатьевича, спросив, что он думает о всевозможных провидцах и провидицах будущего, коих в последнее время развелось в Петрограде? Леденящий ужас и смутная надежда на чудо заставляли людей искать ответы у самых странных личностей.
— Дядь Степан, — начал я снова, отодвигая пустую тарелку. — А ты не слыхал про этих… прозорливцев нонче? В газетах ведь пишут, будто какие-то барыни в салонах судьбу наперёд говорят. И не только барыни… Простому люду тоже всякое чудится. Говорят, одна женщина на рынке чуть ли не конец света предрекала…
Я взял лежавшие возле печи обрывки газеты, оставшиеся от растопки, нашел раздел объявлений и зачитал одно из них.
— Вот, дядь Стёп, смотри-ка: 'Салон мадам Анны Чернавской. Хиромантия, астральные откровения, гадания на картах Таро. Прогноз судьбы по дате рождения. Петербургская Пифия откроет вам глаза и исцелит душу. Приём только чистой публики.- Я посмотрел на Шаталова. — Ну, как тебе?
Шаталов мрачно усмехнулся.
— У меня, Мишка, вся хиромантия — вот она хде. — Он показал мне свои натруженные ладони, с въевшимся в кожу машинным маслом. — Вот по этим линиям у меня всё и написано. И будущее моё — у станка, иного не ведаю. А все эти мадам Чернавские — профурсетки и шарлаташи, что дурят людям головы за хорошие денежки.
Что ж, здравый смысл Шаталина, выкованный реальной жизнью, был непробиваемой броней. Никакие газетные объявления не могли поколебать его уверенности в том, что будущее не угадывают — его зарабатывают тяжёлым трудом. А судьбу страны вершат не провидцы, а Господь Бог, да правильные люди, с честью несущие свой тяжкий крест, подобно Иисусу.
— Ты бы еще про Распутина вспомнил, — неожиданно добавил он. — Вот кто голову-то царю нашему задурил.
— Как так, дядь Степан? Он же «старец» — божий человек?
Степан Игнатьевич презрительно хмыкнул:
— Божий человек по кабакам, да по девкам гулящим шлялся? Да по самой грязи? Тьфу! — В сердцах сплюнул он. — Нет, Мишка, всё не святость это, а срамота одна! Царица наша, Бог ей судья, искала утешения, а нашла бесовского советчика. Он ей на уши напел, будто через него сам Господь волю свою являет, а сам у руля государства Рассейского прикипел. Да так крепко, что даже министры под его дудку плясали. И что в итоге? Войне краёв не видать, в стране разруха, народ голодает, а во дворце — шабаш. Нет, не к добру всё это, Мишка, не к добру… — Он помолчал, прислушиваясь к вою ветра, и добавил:
— Благо, свои же господа и порешили этого «старца», прости Господи…
— А еще болтают, будто бы он перед самой своей смертью царю письмо написал. С предсказаниями разными, — «наивно» произнёс я.
— Какое еще письмо? — переспросил мастер. — Не слыхал я. Опять болтают всякие, чего ни попадя, а ты ухи развесил, Мишка, — потрепал меня по голове Стиепан Игнатьевич.
— Ну да, слухи, конечно… — Я сделал паузу для большего драматизма. — Будто бы написал он, что покуда он, Распутин, у престола стоит, царская семейка так на престоле Рассейском и сидеть будет. А коли его… гм… того, то… — Я замолчал, будто спохватившись.
— Ну? Договаривай, раз начал!
— … То не жить России при царе боле. Мол, никто из Романовых дальше двух лет не проживёт — и вся ихняя семейка царская погибнет. Вот такое болтают, дядь Стёп…
В комнате повисла гробовая тишина. Слышно было, как трещат головешки в печи и стучит в окно твердый и колкий, как наждак, снег. Шаталов не шевелился, вперившись в меня взглядом, в котором читалось сначала недоумение, потом недоверие и, наконец, какая-то глубокая тревога.
Степан Игнатьич был человеком трезвым и прагматичным, хоть и весьма верующим. Поэтому пересказ пусть и бредовых базарных сплетен, касающийся однако
устоев государства, не мог его не задеть.
— Чушь собачья! — невозмутимо воскликнул он, но голос его отчего-то дрогнул. — Какие-то старухи-сплетницы наболтали, а дураки за ними повторяют! Император… это ж… основа… — Он запнулся, не находя слов. — Столп Рассейский! Вот что, Мишка, думай головой, если не хочешь жизнь себе испортить не за хрен собачий! Ведь это же крамола натуральная! За это и в охранку угодить можно! Ты это-то хоть понимаешь?
— Понимаю, — серьёзно произнёс я. — Я ведь это только тебе, дядь Стёп…
Шаталов встал из-за стола, тяжело зашагал по комнате, потом резко повернулся ко мне:
— И к чему это ты мне всё это рассказал, а? Ведь не просто же так?
Вот мы, наконец, и подобрались к настоящей цели всего этого разговора. Правда, я совсем не знаю, как он отреагирует на то, что я ему сейчас собирался сообщить. Как говорится, сюрприз будет.
Я набрал побольше воздуха в легкие и стремительно выпалил:
— Мне откровение было, дядь Стёп! Из будущих времён… Еще пару месяцев назад… И всё, что я в нём видел — всё сбылося! Точь-в-точь!
Степан Игнатьевич замер на середине комнаты, как будто мастера паралич расшиб. В его глазах читалась уже не просто тревога, а настоящий суеверный ужас
— Ты… чего это… Мишка? — Голос Шаталова прозвучал хрипло и неестественно глухо. — Не заболел часом? Опомнись, Мишка! Какие откровения? От кого?
— Да не знаю, от кого! — нервно воскликнул я, нагнетая обстановку. — Сон это был или явь — не пойму. Но точно видел, как это случилось… Вернее, случится… Ну, оно тогда еще не случилось. Запутался я, дядя Степан! — плаксиво добавил я.
Я видел, как мастер рухнул на стул, словно ноги его перестали держать. А его взгляд… Он смотрел на меня как на незнакомца — юродивого на паперти, что вещает безумную истину.
— Знаю! Всё знаю наперёд, дядь Степан! На годы вперёд! И что Распутина убьют — знал. Сначала думал — приснится же такое. И после того, как это случилось по-настоящему… подмечать стал… То одно, то другое, что впредь видел уже… Рухнет всё скоро, дядь Степан! Всё, до основанья! И престол, и империя — всё! Два месяца осталось — и царь отречётся…
— Престол… Империя… — пробормотал он, и в его голосе уже не было прежней уверенности, лишь растерянность и смутный страх. — Да ты понимаешь, что говоришь-то, безумец? Говори-говори, да не заговаривайся! Быть того не могён, чтобы самодержец… Не дано простому смертному — грядущее узреть…
— Я знаю, только мне-то что с этим делать? — Впился я полубезумным взглядом в глаза Шаталову. — Вот знаю я, например, что 27-го декабря сего года с поста председателя совета министров Александра Трепова в отставку отправят (и откуда только я эти сведения в своей голове откопал — ума не приложу?), а назначат князя Голицына. А я ведь никого из них раньше и знать не знал, и ведать не ведывал! Что царь напишет отречение 2-го марта следующего года, что…
Я боялся, что он сейчас вскочит, накричит на меня, выгонит из квартиры за богохульство и крамолу. Но Шаталов сидел, сгорбившись, уставившись в пол. Помолчав несколько минут, он поднял на меня усталые, но нервно блестевшие глаза.
— И что же… что же будет-то опосля? После этого… светопреставления? — спросил он так тихо, что я едва разобрал слова.
Это был самый трудный вопрос. Я не знал, поверил он мне или нет. Но вскоре нам всем предстоит выбрать одну из сторон.
— Будет по-другому, — с усилием выдавил я. — Страшно будет. Трудно. Очень трудно. Но знаю, что нам с тобой, дядь Стёп, нужно быть готовыми. Держаться вместе. Ты мне веришь, дядь Степан?
[1] Жандармы в дореволюционной России, носили форму синего цвета.
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Он долго смотрел на меня, и в его взгляде было столько муки, что сердце мое сжалось. Он не верил в мое «откровение», но он верил в меня. В то, что я не лгу и не обманываю его. В этом он мне доверял, и знал, что я не смогу разрушить это доверие. Так что Степана Игнатьевича буквально раздирало надвое.
Наконец, он тяжело поднялся, подошел к печи и, отвернувшись от меня, стал механически шерудить дрова кочергой.
— Значит так, Мишка… — глухо произнес он, и отблески огня из буржуйки резко проявили залёгшие на его лице глубокие морщины. — Ты про это больше ни скажешь ни слова. Никому. Слышишь? Ни-ко-му! — Он обернулся, не преставая хмуриться. — Будем считать, что и я ничего не слышал, а ты ничего мне не говорил. Это бред, Мишка, не иначе! Горячка от голода и усталости. Так и знай.
Он подошёл ко мне вплотную и положил свою тяжёлую, натруженную руку мне на плечо. В его глазах уже не было растерянности, лишь железная и отчаянная решимость меня защитить и спасти от собственной дури или глупости.
— Не знаю, что тебе там привиделось, но ты завтра же забудешь всю эту дурь! А я… я буду знать, что голова у тебя на месте. И что никаких «откровений» у тебя не было. Понял меня?
Я молча кивнул. Дальше давить было нельзя. Я достиг предела — он не принял мои откровения, но и не прогнал. Большего сейчас было от него не добиться. Но, посмотрим, как будет меняться его мировоззрение, когда «предсказанные» мною события, будут сбываться с необратимыми последствиями. Вот тогда мы с ним и поговорим еще разок.
— Ладно, — выдохнул он. — Давай спать. Завтра вставать рано.
Я повиновался, чувствуя себя одновременно и опустошённым, и странно облегчённым. Скоро всё встанет на свои места, нужно просто ждать и молчать. И я оказался прав — наш разговор продолжился, когда в газетах напечатали новости об отставке председателя совета министров — Трепова и назначении нового — князя Голицина.
Когда Шаталов прочитал заметку в газете, он долго сидел за столом и молчал, тяжело дыша. Затем так же молча ткнул в нее пальцем и произнёс:
— Как ты это сделал?
— Что сделал? — Я в первый момент не понял, что ему от меня нужно.
— Но как? — только и смог выдавить Степан Игнатьевич, потрясая газетой, которую держал в руках.
Я подошёл и увидел то, что уже ожидал увидеть — знакомые имена и даты. Мастер больше не произнёс ни слова, он просто сидел и дышал, но так тяжело, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. Наконец он поднял на меня глаза — в них отражался самый настоящий ужас
Значит, он мне в прошлый раз действительно не поверил. Списал на «болезнь» и помутнение рассудка от скудной еды и продолжительной работы. Его привычный мир дал трещину и продолжал рушиться, опровергая все незыблемые законы бытия, в которые верил Степан Игнатьевич.
— Как? — спросил он меня свистящим шёпотом. — Миша… Как ты мог это знать?
— Я же вам всё честно рассказал, дядь Стёпа, — пожал я плечами. — Я не знаю — как… Просто увидел — и всё… — Ну, не мог же я ему объяснить, что я из другого времени, что для меня его настоящее — это уже свершившаяся история.
Он резко поднял обе руки, как будто хотел меня остановить. После чего, обхватив голову руками, он сгорбился, словно под гнётом невидимого груза.
— Молчи, — просипел он. — Пока молчи. Господи… Знать всё заранее… Какая это кара…
В тот вечер мы не говорили больше ни о чём. Мы молча ужинали, так же молча пили чай. Но временами его взгляд увязал в одной точке, и я видел, как в его голове происходит та самая работа, которую я так ждал — ломка и пересмотр всего, что он считал незыблемым.
Перед сном он долго курил на кухне у открытой форточки.
— Значит, держаться вместе, говоришь? — вдруг бросил он в темноту, не оборачиваясь.
— Да, дядь Степан. Только так.
Он швырнул окурок в снег и резко захлопнул форточку.
— Ладно. Рассказывай, — неожиданно произнёс он, — какие «казни египетские» нас ожидают?
Его голос звучал сухо и устало, но в нем уже не было прежнего недоверия. Я глубоко вздохнул. Пришло время от общих слов переходить к частностям. Страшным частностям. Я смотрел на его суровое, изможденное лицо, освещенное тусклым светом керосиновой лампы, и понимал, что от той суровой правды, которую я сообщу, ему будет плохо.
— Война, дядь Стёпа, продлится ещё больше года. Но завершат её не наши штыки и не монаршая воля… Усталость и голод, солдаты, не желающие воевать. Через два месяца, в феврале, в городе начнутся хлебные бунты. Войска, вызванные для их усмирения, перейдут на сторону бунтовщиков. Царя свергнут, и он отречется от престола. Власть возьмёт Временное правительство…
Шаталов, не отрываясь, смотрел на меня. Он не перебивал, но его пальцы с такой силой сжали край стола, что костяшки побелели.
— Власть возьмет Временное правительство, повторил я. — Но оно будет слабым и нерешительным…
— Что еще за временное правительство? — нахмурил брови Степан Игнатьевич.
— Это… комитет господ из Думы. Керенский, Милюков, Гучков и иже с ними. Либералы, — пояснил я. — Они попытаются вести войну до победного конца и ничего по-настоящему не изменят. Они не дадут ни земли крестьянам, ни мира — солдатам, ни хлеба — рабочим. Их власть продержится лишь до тех пор, пока народ будет терпеть. А народ терпеть уже не станет, и в октябре власть в стране возьмут большевики.
Я сделал паузу, давая ему осознать сказанное. Шаталов молчал, и я видел, как в его глазах борются привычное недоверие к любым «бунтам» и холодный, рассудочный ужас от той пугающей логики, которая вдруг начала прослеживаться в моих словах.
— Большевики? — удивился Шаталов, который, как и все на заводе, живо перемывал косточки всевозможным политическим партиям, и кадетам, и эссэрам, и черносотенцам, и большевикам в том числе. — Да их же горстка! Ни на что не способная кучка агитаторов!
— Неправ ты, дядь Степан, — возразил я. — Сейчас — да. Но к октябрю за ними пойдут десятки и сотни тысяч простых работяг и крестьян, почти весь гарнизон Петрограда и Балтийский флот. Они пообещают людям то, чего те жаждут больше всего: мир — немедленно, землю — крестьянам, фабрики — рабочим.
— А что же… Государь? Семья? — тихо спросил Шаталов, и в его голосе прозвучала тень старой, верноподданнической тревоги.
Я опустил глаза. Это была правда, которую невозможно было смягчить. Я мог бы его сейчас обмануть, но правда всё равно бы вылезла, рано или поздно.
— Их арестуют. Весь год они будут в заточении. А летом будущего, восемнадцатого года… их не станет.
В кухне повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь треском догорающих поленьев в печке и тяжелым дыханием Шаталова. Он откинулся на спинку стула, и будто вся богатырская сила разом покинула мощное тело мастера.
— Их убьют? — выдавил он.
— Да. Всех разом.
Он закрыл лицо руками и долго сидел неподвижно. А когда опустил ладони, глаза его были красными, но сухими.
— И что же дальше?
— Дальше начнется самое страшное, дядь Степан — гражданская война. Брат на брата, отец на сына. Полстраны поднимется против другой половины. Белые против красных. Будет голод, разруха, прольётся кровь. Много крови. Вот цена, которую придется заплатить. Продлится это долгих четыре года.
Он побледнел. Его крепкие, натруженные руки сжались в кулаки.
— И ты называешь это… благом? — его голос дрогнул от ужаса и гнева. — Во имя чего такой ужас? Ради каких идей?
— Во имя того, чтобы это никогда не повторилось! — голос мой зазвучал твёрже, в нём зазвучали стальные нотки. — Во имя того, чтобы власть принадлежала не эксплуататорам: царям, князьям и фабрикантам, а тем, кто работает на заводах и пашет землю. Чтобы твой труд, дядь Стёпа, и труд миллионов таких, как ты, шёл не на обогащение горстки паразитов, а на благо всех. Да, путь будет страшным. Да, это непосильная цена. Но из этого хаоса, из этой крови родится новый мир. Мир, где не будет эксплуатации. Где заводы будут принадлежать рабочим, а земля — крестьянам. Где образование и медицина будут доступны всем. Где наш народ поднимется с колен и покажет всему миру, на что он способен!
Я говорил с горячностью убеждённого коммуниста, забыв о осторожности, глядя ему прямо в глаза. Я видел, как в них борются ужас перед услышанным и проблеск какой-то новой, невероятной надежды.
— Ты веришь в это? — наконец выдохнул он. — Веришь, что всё это… не зря?
— Я не верю. Я знаю, — сказал я тихо, но с непоколебимой уверенностью. — Я видел плоды этих жертв. Видел страну, которая поднялась из руин и стала сверхдержавой. Видел, как простой сын рабочего или крестьянский сын становились уважаемыми людьми, учёными, врачами… Да кем хотели, тем и могли стать! Никто не будет голодать, бесплатная медицина и обучение для всех! Это будет, дядя Степан! Точно будет! Ценой невероятной боли, лишений и крови — но обязательно будет! Не знаю, возможно ли как-то иначе…
Степан Игнатьевич откинулся на спинку стула. Он выглядел совершенно разбитым. Его мир рухнул окончательно, но на его развалинах уже проступали контуры чего-то нового.
— Господи… — прошептал он. — Что же нам делать-то теперь?
— Выживать, — уверенно ответил я. — Новому государству понадобятся такие, как ты — знающие люди с головой и руками. Люди, которые могут и слово нужное сказать простым рабочим, и дело организовать. Ты будешь нужен, Степан Игнатьевич. Твоему заводу, твоим товарищам. Новой России.
Он долго молчал, глядя на заиндевевшее стекло. Потом медленно поднялся со стула.
— Давай спать, Миша, — сказал он глухо. — Завтра… завтра подумаем над этим всем… Иначе я с ума сойду…
— Ты ложись, дядь Степан, — согласно кивнул я, — а я еще на кухне посижу. Как-то не идёт ко мне сон.
— Оно и понятно, Мишка, не каждый сдюжит от таких новостей. Но Господь не всякому глаза открывает, особенно на такое…
Я прихватил с собой лампу и ушел на кухню. В темноте были слышны лишь тяжелые, неровные шаги за стеной. Шаталов так и не лёг, как обещался. Он ходил по своей комнате из угла в угол, и скрип половиц был красноречивее любых слов. Его прочный и незыблемый мир трещал по швам, и он пытался найти в нем хоть какую-то опору.
А я уже думал уже о другом — Калинин, небольшие поручения которого я теперь исполнял на заводе, стараясь постепенно стать незаменимым и добраться с ним до самой верхушки Советской власти. Но как до него достучаться? Прийти и сказать то же, что только что услышал Шаталов?
Нет, сочтет за сумасшедшего или провокатора. Высмеет и прогонит. Его тоже нужно убеждать не словами, а фактами. Но эти факты тоже надо до него донести. Но ведь сработало же это с Шаталовым? Сработало. Шок от столкновения с необъяснимым, а затем — неумолимое подтверждение фактами. Это сломало сопротивление Шаталова. Почему тот же приём не может сработать с Калининым? Он такой же человек, просто масштаб его мышления иной.
Мысль оформилась внезапно, ярко и четко. Нужно сделать то же самое, но на опережение. Изложить всё. Не в разговоре, а на бумаге. Кратко, сухо, только факты. Даты, имена, события. Сложить в конверт, запечатать и каким-то образом передать ему с условием — вскрыть не раньше определённого числа.
Мне кажется, получив эту «бомбу», он не удержится и вскроет конверт. Прочтёт и сначала отмахнётся, сочтет её бредом или чьей-то глупой шуткой. Но когда события начнут в точности повторять написанное… Вот тогда он и вспомнит про этот листок и захочет найти автора. Вот после этого и состоится наш настоящий серьёзный разговор.
Решение было принято. При свете тусклой керосинки я разыскал в своем нехитром скарбе относительно чистый лист бумаги и сложил его в почтовый треугольник. Остро заточенным карандашом я вывел вверху: «Ивану Лорбергу. Вскрыть лично, не ранее 10 марта 1917 года».
Затем вновь развернул листок и начал писать. Короткими, рублеными фразами. Без эмоций, без прикрас. Только голая хроника, которую я сумел вспомнить, хотя думал, что давным-давно об этом забыл:
«Конец февраля — забастовка на Путиловском, массовые увольнения. 23 февраля — начало хлебных бунтов в Петрограде. Лозунги: 'Хлеба!», «Долой войну!», «Долой царя!»
'26 февраля — расстрел демонстраций на Знаменской площади, массовое неповиновение в войсках.
'27 февраля — всеобщая забастовка. Переход Волынского, Преображенского, Литовского полков на сторону восставших. Вооруженное восстание: захват Арсенала, вокзалов, мостов и Зимнего дворца. Создание двух органов власти: Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного комитета Госдумы.
«2 марта — отречение Николая II. Образование Временного правительства. Председатель — князь Львов».
«В Петросовете ключевую роль играют меньшевики и эсеры. От Вас требуют войти в его состав. Будете избраны гласным городской думы и заместителем председателя Петроградской гордумы».
Я остановился, перечитал. Звучало это как бред сумасшедшего или как невероятно дерзкая и детально проработанная провокация. Но когда каждое слово на этой бумаге сбудется с пугающей точностью… Это перестанет быть бредом. Это станет самым ценным документом в его жизни. Доказательством того, что у революции появился свой человек, обладающий знанием вероятного будущего, с помощью которого можно не допустить ряда серьёзных ошибок.
Я опять аккуратно сложил листок в треугольный конверт. Теперь главный вопрос — как передать? Подкинуть на рабочее место? Слишком рискованно, потеряется или попадет не в те руки. Передать через кого-то из доверенных ребят на заводе? Но как объяснить содержание, когда Калинин потребует от него ответа? Нет, только лично.
В общем, пока не знаю, как это провернуть… Утром подумаю. Я спрятал конверт в тайник под подкладкой старого пиджака, потихоньку добрался до своего сундука и лег. Тяжесть в голове немного отпустила, уступив место сосредоточенному, холодному расчету. Первый шаг был сделан. Пусть пока только на бумаге. Но всё же…
Шаталов, наконец, уснул. Я закрыл глаза. Радости не было. Лишь тяжелая, холодная уверенность в своей правоте и готовность пройти предстоящий путь до конца. Впереди был долгий путь, полный крови, боли и неимоверных лишений. Но это был единственный путь вперед. По крайней мере, я другого не знал. И если возможно его хоть как-то смягчить, я был готов приложить к этому все силы.
Утром, за завтраком, мы с Шаталовым избегали смотреть друг на друга. Молча ели чёрный хлеб, запивая его горячим, обжигающим горло кипятком — чай к этому времени у нас совсем закончился, а новый достать было негде. Даже за деньги. Да что там говорить, у нас не было даже морковных очисток, чтобы хоть чуть-чуть подкрасить воду. А о сахаре я вообще молчу.
Тишина между нами была уже иного свойства — не напряжённая, а тяжёлая, обременённая знанием, которое теперь стало нашим общим грузом. Работа на заводе в тот день шла как в тумане. Руки и ноги сами делали «привычные телодвижения», а голова была занята одним — как передать письмо? Светиться перед Калининым, или нет?
Решение пришло само собой, простое и очевидное. Любая сложная схема может всё испортить. Нужно действовать прямо и чисто. Суетиться и нервничать было ни к чему. Подошёл-передал-ушёл. Всё остальное — после.
В обеденный я пошел на поиски Калинина и нашёл его у сборочного цеха, о чем-то негромко беседующим с группой рабочих. Я подождал, пока мужики не разошлись по рабочим местам и Калинин остался один. Пока он скручивал папироску, я, не ускоряя шага, приблизился к нему. В кармане моей промасленной куртки лежал тот самый треугольник.
— Товарищ Лорберг? — тихо позвал я его.
После выполнения нескольких поручений, он стал называть меня товарищем, как, впрочем, и я его.
Калинин обернулся, чуть вопросительно взглянув на меня:
— Да, Миша. Что-то случилось?
— Вот, — сказал я спокойно, протягивая конверт, — передали для вас…
— Кто? — Тут же напрягся революционер.
— Какой-то человек на улице. Он знал, что мы вместе работаем, и попросил передать вам лично в руки. Я сначала не хотел брать — вдруг провокация… Но он назвал пароль… Сказал это очень важно!
Калинин взял конверт, повертел в руках. На его лице промелькнуло легкое недоумение. На бумаге только его имя и странная приписка.
— Ты запомнил, как он выглядел? — спросил Михаил Иванович.
— Высокий, в солдатской шинели, поднятый воротник, папаха на глазах.
— А лицо…
— Лицо я плохо видел — не разглядел… — Виновато мотнул я головой.
Он еще секунду изучал мое лицо, словно пытаясь что-то обнаружить. В конце концов, он сунул конверт в карман своей робы.
— Странно это… — задумчиво произнёс он. — Особенно надпись — вскрыть не ранее десятого марта… Ладно. Спасибо, Миша! Иди, обед у нас не вечен — Егор Ильич заругает.
Я кивнул и развернулся, уходя прочь. Сзади послышался характерный звук чиркающей спички — Калинин закурил, но его лицо всё еще несло печать недоумения от получения столь странного послания.
Ну, всё — наживка заброшена. Теперь нужно было ждать. Ждать, пока история сама не начнет подтверждать мои слова, и этот листок бумаги не превратится из бреда в настоящее пророчество. А уж тогда Михаил Иванович сделает всё возможное, что найти того самого «незнакомца в шинели».
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Как я и рассчитывал, Калинина моё письмо всё же проняло. И случилось это в конце февраля, сразу после кровавых событий на Знаменской площади. Похоже, он-таки не удержался и вскрыл конверт, не дождавшись срока, нацарапанного на конверте. Ну, или только сейчас до него дошло, что перечисленные в письме события неумолимо сбываются.
Балтийский завод тоже стал одним из центров революционного движения в Петрограде. Несмотря на попытки властей удержать порядок, рабочие завода массово поддержали всеобщую стачку. Тысячи балтийцев прекратили работу и вышли на улицы Васильевского острова, пытаясь прорваться к центру города — к Невскому проспекту.
На подходах к мостам рабочие столкнулись с усиленными нарядами полиции и жандармерии. В этот день правительство уже отдало приказ стрелять на поражение, что привело к первым серьезным жертвам среди протестующих. Но эта трагедия случилась на Знаменской площади, куда основной массе балтийцев, в которой были и мы с Шаталовым (я настоял, что так будет правильней всего — быть вместе с рабочими), прорваться не удалось.
Рабочие завода активно взаимодействовали с солдатами расквартированных рядом полков, призывая их не стрелять в народ, что подготовило почву для массового перехода Петроградского гарнизона на сторону восставших на следующий день. Балтийский, как и Путиловский завод в тот момент были «политическим барометром»: их остановка означала паралич оборонной промышленности и окончательный переход протеста в стадию вооруженного восстания.
Калинин появился у нас дома поздним вечером, и этот приход наглядно показал, насколько ему важно знать, откуда поступила информация. Ведь в связи с происходящими глобальными событиями, времени у Михаила Ивановича не было совершенно.
Я как раз растапливал печь, когда в сенях раздался твёрдый, отчётливый стук. Шаталов, мрачно ковырявший ложкой в жидкой каше из остатков гороха, встрепенулся и пошёл открывать. На пороге, засыпанный мокрым снегом, стоял Калинин. Лицо его было суровым, глаза горели непривычным, лихорадочным блеском.
— Степан Игнатьевич, пустишь обогреться? — Голос Калинина звучал хрипло и устало.
— Проходи, Иван… — Шаталов отступил от дверного проёма, пропуская Калинина в квартиру. — Чего это тебя до нас занесло?
Калинин вошел, повесил пальто на вешалку и прошел в комнату.
— Привет, Мишка! — Крепко пожал он мне руку, останавливаясь возле разгоревшейся буржуйки. — А дела, Степан Игнатьевич, у нас скорбные, выходят… — Он тяжело опустился на стул. — Слыхали, что в городе творится? Кровь народную, рабочую опять пролили! На Знаменке… Как тогда, в девятьсот пятом…
— Слыхали уже, — угрюмо буркнул Шаталов. — Говорят, много народу полегло. Нас туда солдаты не пустили… Правда, без стрельбы обошлось…
— Много… — печально произнёс Калинин и замолчал.
В комнате повисло тяжёлое молчание, нарушаемое лишь треском огня в печи. И вдруг он поднял на меня глаза. Взгляд его был прямым, жёстким, лишённым всякого недоумения.
— Конверт тот, Миша, я вскрыл, — тихо, но отчётливо произнёс он. — Который нельзя было вскрывать до десятого. И знаешь, что? Всё, что там написано… Всё сбывается. По слову. До последней буковки сбывается! — Он громко хлопнул себя ладонями по коленям.
Я молчал, не опуская глаз, принимая его взгляд. Суетиться и оправдываться было не надо. Наступал час правды.
— Кто он, Миш? — резко спросил Калинин, и в его голосе не было угрозы, было лишь напряжённое, почти физическое желание дознаться до сути. — Кто тот человек, что знает, что будет через неделю, или месяц, а может быть и через год? Я прочитал это письмо в первый же день и принял его за бред душевнобольного. Или за какую-то непонятную мне игру охранки… Письмо я сжёг, но написанное осталось здесь, — И Михаил Иванович постучал себя указательным пальцем по лбу. — Вспоминай, Мишка, как он выглядел, это незнакомец с письмом?
Шаталов замер у печи, затаив дыхание. Я тоже пока помалкивал, давая возможность Калинину спустить пар, но это молчание казалось мне вечностью.
Первым молчания не выдержал Степан Игнатьевич. Он мрачно переводил взгляд с меня на Калинина и обратно, а потом вдруг рявкнул, обращаясь ко мне:
— Ну, расскажи уже Ивану, чего уставился! Ведь ты же этого хотел! Чего ходить вокруг да около? Говори правду, коли доверяешь!
— Так это ты сам написал? — Глаза Калинина расширились, выражая полное, если не абсолютное недоумение. Он смотрел на меня так, будто видел впервые.
— Да, Михаил Иванович, — тихо, но твёрдо ответил я, впервые за время нашего знакомства назвав его по настоящему имени-отчеству. — Это написал я. Не было никакого незнакомца.
— Подожди, Мишка! Какой еще Михаил Иванович? — переспросил Шаталов, нахмурившись. Он озадаченно посмотрел на Калинина, потом на меня. — Или я чего-то не знаю?
Калинин же не отрывал от меня взгляда. В его глазах стояло недоверие, попытка осмыслить невозможное, когда сама реальность превосходит все фантазии. Он замер, забыв про усталость и проблемы, забыв про всё на свете.
— Меня действительно зовут Михаил Иванович, — ответил революционер. — Может быть и настоящую фамилию мою знаешь?
— Знаю, — не стал я тянуть, — никакой вы вовсе не Лорберг, а Калинин. Лорберг — это фамилия вашей жены, а живёте вы сейчас по документам её отца — вашего тестя.
Калинин молчал, и в этой тишине было столько недосказанного, столько тяжёлой, почти осязаемой тайны, что воздух в комнате стал густым, как смола. Даже огонь в буржуйке теперь потрескивал как-то приглушённо, словно с опаской.
— Ты и это знаешь… — наконец выдохнул Михаил Иванович. — Хотя точно не мог этого знать…
Он поднялся со стула и подошёл к маленькому заиндевевшему оконцу. Снег за окном падал густо и беззвучно, заваливая белым грязные улицы петроградских дворов, словно стирая границы между реальным и сказочным мирами. Затем он повернулся ко мне.
— Знаешь, тёзка, что до сегодняшнего дня я был убеждённым материалистом? Я верил лишь в человеческий разум, в причину и следствие… Но после твоего письма… я впервые засомневался…
Шаталов, забыв про свою кашу, смотрел на нас, широко раскрыв глаза. Калинин тоже не сводил с меня глаз.
— Ответь мне, Миша, как товарищ товарищу: как вообще такое возможно?
Я глубоко вздохнул. Час откровений действительно настал, но всю правду я не мог сказать даже ему.
— Не знаю, Михаил Иванович, — произнёс я. — Я просто это увидел… Вот, как вас с дядей Стёпой сейчас. Он считает, что всё это — откровения, как у библейских пророков, а я… — И я виновато развёл руками. — Я это просто увидел.
Калинин стоял неподвижно. Он не отринул моих слов с ходу, но и не высмеял. Он впитывал их, примерял к своей картине мира, к своему пониманию реальности. Он был революционером, человеком, который сам ломал старый мир, чтобы построить новый. Возможно, лишь такой человек мог хоть на секунду допустить, что законы мироздания тоже можно попытаться переписать.
— Значит, всё предопределено? — наконец спросил он, и в его голосе неожиданно прозвучала трагическая нота. — И ничего нельзя исправить? Мы всего лишь марионетки, обречённые пройти тот путь, который ты уже видел?
— Нет, Михаил Иванович, — твёрдо ответил я. — Предопределены не наши поступки, а их последствия. Законы истории, как и законы физики — они неумолимы. Если бросить камень — он упадёт. Если довериться предателю — он предаст. Если пойти на бессмысленную жертву — кровь прольётся напрасно. Вот, что я вижу…
Воздух в комнате сгустился ещё больше. Казалось, время замедлило свой ход, заворожённое тяжестью сказанного. Даже Шаталов перестал моргать, застыв с ложкой в руке.
— Ты говоришь о последствиях… и ошибках… — медленно, вглядываясь в меня, проговорил Калинин. Его ум, отточенный на диалектике, уже схватывал суть. — Значит, ты знаешь не только то, что «будет», но и то, что «будет ошибкой»?
— Да, — тихо сказал я, — поскольку я видел, во что, в итоге, выльется то или иное действие. Я вижу ямы, в которые мы все вместе упадём. Я вижу стены, о которые мы разобьём лбы. Я вижу имена, которые обернутся против нас. Но это знание, а не приговор. Это карта… И она у нас в руках. Мы не можем отменить войну, но можем спасти отдельных людей. Мы не можем избежать предательства, но можем нейтрализовать предателя. Мы не в силах остановить реку, но мы можем построить плотину и направить её течение так, чтобы она не смыла нас самих.
Калинин закрыл глаза. Казалось, он перебирает в уме всё, что происходит сейчас в городе, все планы, все назначения, все слабые места. Он сопоставлял это с тем, что прочёл в моём письме.
— То есть ты предлагаешь… стать кормчими, — прошептал он, открывая глаза. В них уже не было недоумения. Был жгучий, нестерпимый интерес учёного, нашедшего новый, невероятный закон природы. — Использовать твоё видение не для пассивного ожидания, а как… как инструмент?
— Именно так, Михаил Иванович. Не для того, чтобы покориться судьбе, а для того, чтобы выковать из неё новую. Более разумную. Менее кровавую.
Он шагнул ко мне вплотную. От него пахло разгорячённым телом и табаком.
— Хорошо, — бросил он с вызовом, будто принимая не меня, а сам этот новый, непознанный закон бытия. — Допустим, я поверил… Допустим, мы пытаемся… Тогда ответь на самый главный вопрос, Миша. Прямо здесь и сейчас. Какая самая большая ошибка ждёт нас впереди? Та, что сведёт на нет всё, за что мы боремся? Та, что мы должны избежать любой ценой?
Я посмотрел поверх его головы, в заиндевевшее окно, в белую тьму петроградской ночи. Я видел её. Я видел её всегда — гигантскую, кровавую тень, простирающуюся на долгие десятилетия вперёд.
— Самая большая ошибка, Михаил Иванович, — сказал я, и мой голос прозвучал глухо и отчуждённо, будто доносясь из самого того будущего, — это уверенность, что цель оправдывает любые средства…
В печи с громким треском прогорело полено, выбросив сноп искр сквозь приоткрытую дверку. Но никто из троих в комнате не вздрогнул. Мы были далеко. Мы уже смотрели в грядущее.
— Что? — тихо, с неподдельным изумлением проговорил он. — Что ты сказал?
— Я говорю о том, что та дорога, на которую мы встанем, пытаясь любой ценой достичь светлой цели, окажется дорогой в ад.
— Продолжай, — выдавил он, и его голос был сухим, как пепел. — Что именно ты видишь? Конкретно.
— Я вижу, как великие и чистые идеи превращаются в ритуал, в пустую форму, за которой скрывается циничная борьба за власть. Я вижу, как тех, кто с нами, но «не совсем так», объявляют врагами, порой страшнее открытого противника. Я вижу, как вчерашние братья по оружию сводят друг с другом счёты уже не на баррикадах, а в подвалах, шепотом выкрикивая друг другу абсурдные обвинения. Я вижу, как народ, ради которого всё затевалось, снова становится винтиком, только в новой, куда более страшной машине. И всё это — во имя Светлого Будущего. Во имя цели.
Я сделал шаг навстречу Калинину. Теперь мы стояли нос к носу.
— Вы спросили, какую ошибку нужно избежать любой ценой, Михаил Иванович? Вот эту. Ценой нужно дорожить больше, чем целью. Нужно помнить, что мы строим мир для людей, а не людей для мира. И если для его постройки требуется перестать быть людьми, стать монстрами, то эта победа — хуже любого поражения. Мой дар… это знание. Знание о том, в какую пропасть ведёт этот путь. И шанс его избежать.
Калинин закрыл глаза. Казалось, он постарел на десять лет за эти несколько минут. Он дышал тяжело, будто нёс на своих плечах всю тяжесть того будущего, что я ему обрисовал.
— Ты предлагаешь творить революцию в белых перчатках? — с горькой усмешкой прошептал он. — На такое история права не даёт. Враг беспощаден.
— А мы должны быть мудры, — безжалостно парировал я. — Беспощадность — его оружие. Переняв его, мы становимся им. Мы можем побеждать, оставаясь людьми. Это сложнее. Это требует невероятной силы духа. Но это — единственный способ не потерять главное — самих себя.
Он молчал долго. Снег за окном продолжал беззвучно падать. Наконец, он поднял на меня взгляд.
— Хорошо, Миша, — глухо сказал он. — Допустим… Допустим, ты прав, и где-то там, в будущем, нас ждёт это чудовище, порождённое нами же… Что нам делать с этим знанием сейчас? Сегодня?
Я облегчённо выдохнул. Самый страшный порог был пройден. Он не отверг моего знания. Он начал думать.
— Искать другие пути, — тихо ответил я. — Всегда спрашивать себя, а не становимся ли мы теми, с кем боремся? Напоминать об этом другим, тем, кто увлекся «чистой» борьбой и забыл о цели. Бороться не только с царизмом, но и с будущим злом, которое рождается сегодня — в наших мыслях, в наших компромиссах, в нашей готовности переступить через человека «ради общего блага». Мы должны заложить в фундамент нового мира не ненависть, а совесть и справедливость. Не за эти ли идеалы мы с вами боремся, товарищ Калинин? Иначе без них мир рухнет в пропасть…
— Подожди, — резко оборвал он меня, и в его глазах снова вспыхнуло то самое изумление, смешанное с раздражением. — Подожди. Ты говоришь об этом… как о свершившемся факте. Ты судишь нас за преступления, которых мы ещё не совершили. Ты забываешь главное: никакого «чудовища» ещё нет! Есть только завтрашний день. Завтра! Мы только должны сделать первый шаг. Если мы будем думать, что каждое наше действие неизбежно ведёт в ад, мы не сделаем и шагу. И останется только тьма, которая здесь и сейчас, вот прямо за этим окном. Ты предлагаешь из страха перед будущим злом примириться с настоящим?
Да, он был прав по-своему, и я понял свою ошибку. Я показывал ему болезнь, но не давал от неё лекарства — только один лишь яд сомнений.
— Вы не поняли, Михаил Иванович, — сказал я. — Я не предлагаю остановиться. Я предлагаю идти, внимательно смотря под ноги. Знание о пропасти — это не паралич. Это компас. Я не сужу нас за несвершившееся еще будущее. Я лишь пытаюсь предотвратить его неизбежные ошибки. Глупо не попробовать сделать это, если знаешь о них…
— Компас? — с горькой иронией перебил он меня. — А если твой компас показывает, что все дороги ведут в ад? Что тогда? Лечь и умереть? Нет, товарищ! — Он резко остановился и ткнул пальцем в сторону окна, в сторону спящего заснеженного города. — Там, за этим окном, люди замерзают в трущобах, голодают, гибнут на бессмысленной войне. Их ад — сегодняшний, реальный! А ты говоришь мне об абстрактном аде какого-то будущего, которое можно предотвратить «внимательным взглядом»? Нет, так не бывает! Революция — это не прогулка по утрамбованной дорожке…
Он что-то мне еще говорил, но я видел, что мои слова до него не доходят. Я подошёл к печи, сунул в неё новое полено. Оно затрещало, словно в ответ. Калинин тоже замолчал. Я чувствовал, как стена непонимания между нами снова выросла, выше и прочнее прежней.
Я повернулся к нему:
— Вы не хотите понять, Михаил Иванович. Или не можете. Я не виню вас. Я говорю не об абстрактном аде. Я говорю о конкретных шагах, которые мы сделаем завтра, послезавтра, через год. О том, как благие намерения будут писаться на бумаге, а забываться в деле. О том, как постепенно, по капле, мы сами позволим этому чудовищу родиться. Оно не появится из ниоткуда. Мы его создадим. Своими руками. И мой «компас»… — Я с силой потер виски, чувствуя страшную усталость, — он показывает не на ад. Он показывает на развилки. На те моменты, где можно свернуть. Где можно выбрать не силу, а милосердие. Не страх, а доверие. Не слепую веру, а разум.
— Утопия, — без эмоций произнес он. — Красивая, чистая, но утопия. Ты думаешь, я не хочу иного пути? Хочу! Но нам дана реальность, а не мечта. Реальность требует крови. Или ты, со своим знанием, можешь предложить иной способ? Конкретный. Прямо сейчас. Или твое знание — лишь предостережение?
Это был главный вопрос. Тот, которого я боялся. Я видел провалы, но не видел единственно верного пути. Я мог только предполагать, что будет лучше.
— Я могу предложить только одно, — честно сказал я, — не позволять себе думать, что мы непогрешимы. Сомневаться. В первую очередь — в себе. А мои знания — это и есть тот инструмент, который поможет в этом.
Калинин печально улыбнулся, и в его улыбке была вся горечь мира.
— Сегодня ночью, Миша, у меня много дел, ведь завтра грянет… А там не до сомнений. Там нужно действовать. Ты с нами? Или ты останешься здесь, со своим «компасом»? Как будет время, мы с тобой продолжим нашу дискуссию.
Он надел пальто и двинулся к выходу, не дожидаясь ответа. Дверь за ним захлопнулась. Я остался в комнате, в кромешной тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня. Степан Игнатьевич тоже молчал. Я посмотрел в заиндевевшее окно, в белую тьму.
И я понял, что мой дар — это не гипотетическая вероятность изменить всё. Это тяжелая обязанность идти вперед, зная всё это, и всё равно пытаться искать тот единственный, неуловимый путь. Несмотря ни на что.
— Я пойду, дядь Степан?
— Если решил — иди, — не стал отговаривать меня Шаталов после всего услышанного.
Я тоже надел пальто и вышел в ночь следом за товарищем Калининым.
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Холодный ветер с Невы ударил в лицо, едва я ступил на заснеженную мостовую, стремглав выскочив из подъезда. Впереди, отбрасывая длинные тени под тусклыми фонарями, быстро шагал Калинин, слегка сгорбившись и засунув руки в карманы. Я ускорил шаг, догоняя его.
Сомнения и тягостные предчувствия остались позади — сейчас надо было действовать. И действовать стремительно. Мой долг коммуниста — быть в самой гуще революционных событий, ведь именно сейчас решалась судьба моей многострадальной Родины, делающей первый шаг к новой жизни.
Мы шли быстро, обмениваясь на ходу короткими, деловыми фразами. Наш путь лежал на конспиративную квартиру Калинина, расположенную где-то на Выборгской стороне. Даже воздух этой предреволюционной ночи был особенным — густым, пропитанным запахом металла, угля и напряженного ожидания.
Город тоже не спал — в переулках слышались сдержанные свистки, торопливые шаги людей, какие-то невнятные крики. Но нас это не останавливало. Пешком идти пришлось довольно долго — больше часа. Продрогшие от ледяного ветра мы, наконец-то, добрались до нужного места.
Квартира к нашему приходу оказалась пустой — соратники Михаила Ивановича, возможно, были еще «на подходе».
— Надо вздремнуть хоть часок-другой, — распорядился он, указывая на одну из трех кроватей, находившихся в комнате. — День будет сложным и тяжёлым.
Я не стал противиться и тут же упал на заскрипевшую под моей тяжестью койку. Стоило закрыть глаза, и меня полностью поглотила темнота. Проснулся я от громких голосов. Даже сам воздух в квартире гудел от энергии, излучаемой собравшимися людьми, словно перед грозой.
Воспаленные от недосыпа глаза с трудом различали людей в прокуренной комнате, но сознание уже работало с предельной ясностью. Вокруг грубо сколоченного стола, заваленного листовками и обрывками газет, сидели двое. Один — коренастый, с упрямым выпуклым лбом и жесткой щеткой усов, говорил хрипловато, отрывисто, каждое его слово было подобно удару молота по наковальне.
Его кулак сжимал потухшую папиросу, и он время от времени стучал им по столу, словно отбивая ритм каким-то своим неведомым никому мыслям. Александр Гаврилович Шляпников, догадался я, увидев воочию, а не на архивных фото, главу Русского бюро ЦК РСДРП. Он излучал нечеловеческую уверенность, энергию человека, держащего в руках нити управления рабочим движением, если не всей столицы, то уж точно этого бунтующего района.
А напротив него, в тени, отбрасываемой керосиновой лампой, сидел совсем еще молодой человек, которого я прекрасно знал и помнил в лицо — Молотов, Вячеслав Михайлович. Но не возраст поразил меня, а его невероятно пронзительный, холодный и цепкий взгляд из-под густых бровей. Он почти не говорил, лишь внимательно слушал, впитывая каждое слово Шляпникова, и его тонкие бледные губы были плотно сжаты в узкую, решительную полоску.
— Проснулись, товарищ Михаил? — резко обернулся Шляпников, заметив мое движение. — Присоединяйся — работы непочатый край!
Молотов лишь молча кивнул в мою сторону.
— Заводы встали почти все, — Шляпников снова заговорил, обращаясь ко всем собравшимся. — Солдаты Преображенского и Литовского полков начинают колебаться. Офицерам пока удается удерживать их в казармах, но это ненадолго. Настроение взрывное. Солдаты бунтуют… — Он говорил удивительно просто и трезво, без революционного пафоса, констатируя лишь факты. — Значит, так. Листовки и агитаторов — в казармы. Пусть знают солдатики, у кого искать правду!
Ситуация была критической. Только что примчавшийся связной, запыхавшись, сообщил о восстании Волынского полка. Они убили офицера и вышли на улицу с оружием. Идут к казармам Преображенцев. Теперь их колебания и «литовцев» могли в одночасье переломиться — в любую сторону.
— Солдаты вышли, — продолжил Молотов, но без руководства и без четкой цели. Они могут разбрестись, их могут расстрелять. Им нужна поддержка, нужны массы. Нужны мы.
— Выборгская сторона, Михаил Иванович — это же твой участок, — поддержал Молотова Шляпников.
— Выборгская сторона уже «кипит», — тут же отозвался Калинин.
— Именно. Поднимай всех, кого сможешь. Весь «Арсенал», «Нобель», «Айваз», и веди их к казармам. Смешивай с солдатами. Офицеры не посмеют стрелять в толпу.
Михаил Иванович уже натягивал пальто, его движения стали резкими, целеустремленными.
— Понял. Уже иду. Миша, ты со мной?
На улице уже рассвело, да и холодный ветер немного притих. Первой точкой стал дом одного из активистов с завода «Нобель». Калинин постучал особым, условным стуком. Дверь приоткрылась, в щелочку блеснул настороженный глаз.
— Свои, Игнат, — тихо сказал Михаил Иванович.
Нас впустили в крохотную квартирку, где уже собралось человек пять рабочих. Увидев Калинина, они оживились.
— Михаил Иванович! Что скажешь? Говорят, волынцы поднялись?
— Поднялись, — твердо подтвердил Калинин. — Теперь наш черед. Хватит ждать! Сейчас наиглавнейшая задача — поддержать бунтующих солдат. Идем к казармам Преображенского полка. Не толпой стоять, а идти прямо к ним, говорить с ними, брататься. Офицеры растеряются, когда увидят, что мы с солдатами одно целое.
Он говорил четко, властно, его слова падали на благодатную почву. В глазах рабочих горел огонь. Они жаждали действия, руководства. Калинин давал им и то, и другое.
— Берите что есть, любое оружие. Захватывайте полицейские участки, обезоруживайте городовых. Не бойтесь. Сила теперь на нашей стороне.
Я наблюдал за этим, и сердце сжималось. Я видел не только освободительный порыв, но и те реки крови, что прольются всего через несколько часов, когда этот справедливый гнев обернется против любого, кто будет заподозрен в «контрреволюционности».
Но сейчас говорить об этом значило бы ломать тот хрупкий механизм, который запускал Калинин. Мы двинулись дальше. Калинин был похож на дирижера гигантского, пробуждающегося оркестра. Он заходил в дома, на заводские дворы, уже начавшие наполняться народом, говорил коротко и ясно: «Поднимайся!», «Время пришло!», «К казармам!». Его слова передавались из уст в уста, множились, обрастали деталями, превращались в призыв.
Время от времени к нам побегали связные, сообщая новые и новые детали восстания: «У „Айваза“ уже вышли!„, 'Рабочие 'Нобеля“ собираются на Сампсониевском!». Калинин записывал что-то в блокнот, отдавая новые и четкие распоряжения.
И я шел с ними. Я видел, как из ворот заводов вытекают темные потоки людей. Сначала робко, потом все смелее. Слышал нарастающий гул голосов, сливавшийся в единый мощный гул — гул пробудившегося гиганта. Видел, как первые красные флаги и транспаранты привязывают к палкам и самодельным древкам.
Калинин, остановившись на мгновение, обернулся ко мне. Его лицо было усталым, но глаза горели тем самым огнем, который зажигал толпу.
— Видишь? Это и есть история. Ее не остановить. И не перенаправить красивыми речами о милосердии…
В его голосе не было вызова, лишь усталая констатация факта. Я посмотрел на толпу рабочих, на их решительные, суровые лица. Я знал, что некоторых из них ждет гибель. Но в этот миг я также видел в них отчаянную надежду на лучшую жизнь и мужество идти с голыми руками против пуль и штыков с одной лишь верой в грядущую справедливость.
Утро 27-го февраля заставало нас у ворот казарм. Первые цепи рабочих уже подходили к ощетинившимся штыками солдатам. Начиналось то, что уже нельзя было остановить. И я, зная все, что знал из будущего, шагал рядом, чувствуя невероятную тяжесть своего «послезнания».
Я видел, как Калинин, не дожидаясь формальностей, шагнул вперед, навстречу штыкам. Его невысокая, сутулая фигура вдруг показалась огромной. Он не кричал, а говорил — громко, хрипло, но ясно, обращаясь к солдатам поверх голов офицеров.
— Братцы-солдаты! — несся в стылом февральском воздухе его голос. — На кого ружья подняли? На своих же! На рабочих, на крестьян, таких же, как вы! Царь с министрами войну ведут, а вы за них стоять будете? Хватит крови! Кончай войну! Долой царское правительство! Да здравствует народ!
Его слова, простые и точные, как удары молота, висели в морозном воздухе. Солдаты в оцеплении переминались с ноги на ногу, переглядывались. Офицер что-то кричал, но его голос тонул в нарастающем гуле толпы. Вид был душераздирающий и величественный: тысячи замерших в нерешительности людей стояли друг против друга, готовые вот-вот столкнуться. И один человек, который стоял между ними.
Наступила та звенящая, бесконечно долгая секунда, от которой зависело всё. Штыки всё ещё были направлены на толпу, пальцы, подрагивая, замерли на спусковых крючках. Офицер, багровея, выхватил револьвер…
И тогда из первых рядов рабочих вышел сутулый седой человек в поношенном тулупе и дырявых валенках, снял шапку, перекрестился и медленно пошёл вперёд, навстречу штыкам. Не с вызовом, а с какой-то горькой, уставшей решимостью.
— Сынки… — его сиплый голос был слышен лишь в ближайших рядах, но жест был красноречивее любых слов. — У меня на фронте двое сынов в окопах сидят, вшу кормят, а третий — подраненный от тифа в госпитале помер… А вы против кого? Против отцов ваших и матерей? Ну, стреляй тогда… Стреляй прям сюда! — И он рванул на груди свой ветхий тулупчик.
Этот простой, неуклюжий жест и такие же простые слова совершили то, что не смогли бы сделать самые пламенные лозунги. В строю солдат, совсем ещё мальчишка с обветренным деревенским лицом, вдруг шмыгнул носом и украдкой смахнул слезу рукавом шинели. Другой, постарше, неуверенно опустил штык, глядя себе под ноги.
Незыблемая цепь солдат вдруг дрогнула, стала «живой». Офицер что-то кричал, пытаясь восстановить порядок, но его уже не слушали.
Один из солдат, рослый ефрейтор, вдруг резко повернулся к офицеру:
— Ваше благородие! Да это же наши, а не ерманцы, какие!
— Молчать! — завопил офицер, но его голос пропал в нарастающем гуле, а после его фигура исчезла в кругу озлобленных солдат.
И тогда случилось то, что уже нельзя было остановить. Солдаты, сначала по двое-трое, потом и целыми отделениями, начали выходить из строя. Они не бросали оружие, нет. Они просто расступались, смешивались с толпой. Кто-то начинал жадно расспрашивать о новостях в городе, от которого они были отрезаны казарменными стенами. Кто-то просто молча стоял плечом к плечу, больше не видя перед собой врага.
Калинин, не меняя выражения лица, наблюдал за этим. Его работа здесь была окончена. Он лишь кивнул, и толпа, уже единая — рабочие и солдаты, — двинулась дальше, следуя за Михаилом Ивановичем. Я видел, как рукопожатия сменялись объятиями, как солдаты, смешавшись с рабочими, шли за нами единым фронтом.
Нечто подобное повторилось и на Литейном мосту, через который мы вели людей в центр города. Цепь солдат расступилась. Сначала робко, потом увереннее. Раздались отдельные возгласы: «Проходите!», «Свои!». И толпа, ведомая Калининым, хлынула через мост. Это было настоящее триумфальное шествие.
К часу дня мы опять были на конспиративной квартире, откуда осуществлялось общее руководство. Небольшая квартира была забита до отказа. Воздух был спертым от махорочного дыма, пота и нервного возбуждения. Здесь собралось Русское бюро ЦК — Шляпников, Молотов и другие, некоторые лица мне тоже были знакомы по архивным фотографиям. Шел жаркий, сжатый временем спор.
На столе лежал черновик манифеста «Ко всем гражданам России». Шляпников, энергичный и резкий, настаивал на общих, широких формулировках, призывающих только к свержению царизма.
Но Калинин, принимая основной посыл, настаивал на конкретике.
— Александр Гаврилович, — голос его сипел от усталости, но был непреклонен, — рабочий там, на улице, жизнью рискует, он должен ясно понимать, за что! Восьмичасовой рабочий день — это они поймут! Это и есть та правда, за которую они идут под пули! Конфискация помещичьих земель — крестьянам…
Молотов, молодой, с острым, внимательным взглядом, молча слушал, поддерживая Калинина кивками. Спор был коротким — правда была на стороне Михаила Ивановича. Его авторитет человека, только что приведшего тысячи людей через мост, был непререкаем. Пункты о земле и рабочем дне были внесены в текст. Манифест обрел свой железный, большевистский стержень.
Едва текст был утвержден, Калинин, не теряя ни минуты, схватил листки и сунул их во внутренний карман.
— Теперь — в типографию. Пока царские сатрапы в панике, надо успеть, — бросил он мне, уже надевая свое потертое пальто.
Мы снова вышли на улицы, кипящие митингами и праздничным хаосом свободы. Калинин, казалось, знал каждый двор на Выборгской стороне. Он вел меня закоулками, пока мы не оказались у задней двери небольшой нелегальной типографии. Смысла конспирироваться уже не было, поэтому и встречали нас там как героев.
— Немедленно в печать! — приказал Калинин, протягивая текст. — Весь тираж! Сегодня же эти листовки должны быть в каждом районе города!
Спустя полчаса мы уже услышали оглушительный стрекот печатного станка. Я стоял и смотрел, как из-под валиков одна за другой выходят еще пахнущие свежей типографской краской листовки. Калинин, прислонившись к стене, наконец прикрыл глаза, дав себе минуту передышки. Но уже через мгновение он встряхнулся, подобрал первую пачку отпечатанных листков, проверяя текст.
И мы снова шагнули в бурлящий котел истории, где каждый миг рождал новое, неизвестное будущее, а я нес в себе тяжкий груз знания о том, чем все это в итоге обернется. Едва первые пачки листовок, еще влажные и пахнущие острой типографской краской, оказались у нас в руках, как Калинин уже толкал меня к выходу.
— Теперь в Таврический! — бросил он, и мы снова растворились в гуле города.
Путь от Выборгской стороны к центру напоминал движение по руслу бурной реки, что вот-вот выйдет из берегов. Толпа росла на глазах, вбирая в себя все новые группы рабочих и уже целые солдатские подразделения, примкнувшие к восстанию. Калинин, казалось, не шёл, а плыл в этом потоке. Его узнавали, хватали за рукав, просили «сказать слово».
Калинин, казалось, не чувствовал усталости. Он то и дело взбирался на импровизированные трибуны — ящики, тумбы, на баррикады — и его хриплый, надорванный голос рубил морозный воздух. Он говорил коротко, хрипло, без пафоса, но с той самой железной простотой, что доходила до каждого. Он не произносил пустых речей — он ставил задачи.
— Товарищи! Берите под охрану вокзалы, телеграфы, мосты! Чтоб никакая царская сволочь нам не могла больше помешать!
И его слова не просто воспринимались — они тут же претворялись в действие. Группы солдат, уже братавшиеся с рабочими, организовывались в импровизированные отряды и отправлялись занимать ключевые точки города. Это был уже не стихийный бунт, а вооруженное восстание, обретающее черты организованной силы.
К шести вечера мы, наконец, пробились к Таврическому дворцу. Здание, бывшее прежде оплотом царской государственности, теперь кишело как растревоженный улей. У его ворот царила невообразимая каша из солдатских шинелей, рабочих курток, крестьянских зипунов. Встречалась даже «чистая публика» из интеллигентов, поддерживающих народное восстание и просто толпы возбуждённых горожан.
Калинина здесь ждали. Его заметили, и сразу же несколько человек пробились к нему, засыпая вопросами и докладами. Внутри дворца царил настоящий хаос. По бесконечным коридорам сновали люди и слышались горячие споры. В левом крыле, в какой-то бывшей канцелярии, уже начинало формироваться ядро того, что через несколько часов назовут Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.
И здесь роль Калинина стала иной, но не менее важной. Он был живым проводником, связью между кипящей улицей и этим новорожденным, и пока еще неуклюжим органом власти. К нему подходили делегаты от заводов, растерянные и неуверенные в своих полномочиях. И Михаил Иванович, которого знала и доверяла вся Выборгская сторона, коротко кивал:
— От «Нобиля»? Правильно. Проходи, там записывают.
Его авторитет для рабочих, с которыми он пришёл, был весомее любой бумаги и любого мандата, ведь Калинин был тем, кто привёл их сюда.
— С Выборгской стороны все! — отчитывался он через час перед группой революционных деятелей, в которой я, пусть и с трудом, узнал Чхеидзе[1] и Скобелева[2]. — «Айваз», «Нобель», «Новый Лесснер» — бастуют поголовно. Солдаты Волынского и Преображенского полков с нами. Рабочие ждут дальнейших указаний от Совета рабочих и солдатских депутатов…
[1]27 февраля 1917 года Николай Чхеидзе (грузинско-российский государственный и политический деятель) вошёл в состав Временного исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов, был избран его председателем. В тот же день вошёл во Временный комитет Государственной думы.
[2]Матвей Скобелев в 1917 году был одной из ключевых фигур в Таврическом дворце: меньшевик, товарищ (заместитель) председателя Петросовета и член Исполкома. Он участвовал в работе Совета с первых дней революции, когда дворец стал центром формирования новой власти, совмещая эту деятельность с работой во Временном комитете Госдумы.
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И в этот самый момент, когда в Таврическом дворце рождалась новая власть, другой, не менее мощный поток революционной стихии устремился к мрачным стенам тюрьмы «Кресты». Когда об этом доложили руководителям восстания, Калинин не стал ждать.
Он резко обернулся ко мне, и в его глазах я увидел стальную решимость.
— Миша, мне тоже надо к «Крестам». Ты со мной?
А куда ж мне деться с подводной лодки? Разве вправе я пропустить такое? И мы снова погрузились в холодные сумерки, на улицы, гудевшие рёва толпы, от выстрелов, разворошенных баррикад, костров и «Марсельезы». От постоянной беготни ноги гудели. Не знаю, как с этим справлялся Михаил Иванович[1], но Мишкин (пусть и немного подкачанный мной) организм, уже сдулся.
Двигаться становилось все труднее — город был зажат в тиски восстания. У Литейного моста, уже занятого цепью солдат с красными бантами на шинелях, Калинин на минуту задержался, перебросившись парой слов с солдатами и убедившись, что все подходы под их полным контролем.
План взятия тюрьмы, был прост и дерзок, как и всё в это время — солдаты, уже перешедшие на сторону восставших, и рабочие с Выборгской стороны двинулись к тюрьме единой, решительной толпой. Они шли не сомневаясь, ибо знали — их братья, томящиеся за решёткой, ждут освобождения.
Взятие «Крестов», как и захват Финляндского вокзала, этого ключевого узла, через который могло прийти подкрепление старой власти, было скоординировано еще днём ранее. Вокзал был уже в наших руках, а вот тюрьма еще нет.
Сюда, к этому символу царского произвола, уже стягивались толпы народа. Слышались гневные крики, требовавшие свободы. Солдаты тюремного гарнизона, еще утром готовые защищать объект, теперь нерешительно переминались с ноги на ногу, глядя на нарастающую людскую мощь.
Прибывший к тюрьме Калинин не стал пробиваться сквозь толпу — он выискивал знакомые лица — выборгских рабочих, тех самых, с «Айваза» и «Нобеля», кто шел с нами с самого утра. Они уже были здесь, образовывая ядро штурмовой группы. Увидев Михаила Ивановича, они оживились, загалдели, окружили его плотным кольцом.
— Товарищ Михаил, что скажешь? Ждем только твоей команды!
— Охрана уже колеблется! Видят, что сила не на их стороне!
— Наши люди готовы!
Калинин снова взобрался на ящик. Его лицо было сурово в свете разожжённых вокруг тюрьмы костров.
— Товарищи! — громко крикнул он. — Нужны переговоры! Действовать без лишней крови. Предложим охране сдать тюрьму. Солдаты — они ведь наши братья, и их тоже обманывали! Пускай сложат оружие и уйдут с миром! А если не согласятся… — Он не договорил, но все поняли. Грозный ропот толпы был ему ответом.
Несколько рабочих и солдат с красными повязками направились к воротам. Мы затаили дыхание. Секунды тянулись в ледяной тишине, прерываемой лишь потрескиванием костров. И тогда — лязг тяжелых засовов. Ворота, всегда наглухо закрытые, со скрипом приоткрылись.
Несколько бледных офицеров и надзирателей вышли, беспомощно разводя руками. Охранники, солдаты, стали поспешно, с облегчением, бросать винтовки в растущую у стены кучу — деморализованная охрана, вовремя сообразив, что полиция и армия больше им не помогут, сложила оружие.
Толпа, как один живой организм, ринулась внутрь. Мы влились в этот поток. Внутри пахло сыростью, плесенью и застарелым страхом. Гул голосов, отдаваемый эхом в каменных мешках коридоров, сливался в оглушительную симфонию победы. Двери казематов, временами просто выбитые чем придётся, распахивались, и навстречу нам, щурясь от слабого света, выходили они — изможденные, бледные, не верящие своему счастью люди. Сначала осторожно, не веря своим глазам. Потом, узнавая в толпе товарищей, — с криками восторга, со слезами на глазах. Они обнимали своих освободителей, хрипло смеялись, жали друг другу руки.
Это были те, кого царский суд именовал «политическими»: большевики, эсеры, меньшевики, анархисты — все, кто бросил вызов империи. Их лица были бледны и измождены, но глаза горели неугасимым огнём. Они тут же вливались в ряды восставших, их знания, энергия и ненависть к режиму немедленно становились движущей силой февральской революции.
Их обнимали, качали, целовали, подхватывали на руки. Это было всеобщее братание, слепое, стихийное, пьянящее. Но за ними, пользуясь всеобщей неразберихой и эйфорией, на свободу выплеснулась и другая, мрачная часть обитателей «Крестов».
Воровские повадки, осторожные и цепкие взгляды, бледные лица, руки с наколками — уголовный элемент, почуяв слабину власти, тоже спешил покинуть мрачное узилище, ринувшись на опустевшие улицы Петрограда. Люди, ослеплённые триумфом, почти не обращали на это внимания.
Я же знал, что позже, буквально через несколько дней, эти «сопутствующие пролетариату элементы» проявят себя в грабежах, разгуле и беззаконии, с которым молодой Советской власти придётся бороться с тем же революционным упорством. Я чертыхнулся, проклиная себя за забывчивость — я тоже поддался окружающему революционному безумию толпы, и тут же сказал об этом Калинину.
Калинин тут же схватил за руку ближайшего командира вооружённого революционного отряда.
— Немедленно оцепите выход! — закричал он, пытаясь перекрыть гам. — Проверяйте всех! Выпускать только политических! Остальных… — Он на мгновение запнулся, понимая всю сложность приказа, — остальных надо как-то отделить и оставить под охраной до решения суда!
Но было уже поздно. Приказ тонул в общем ликовании. Узкая струйка уголовников уже превращалась в поток, растворяясь в улицах ночного Петрограда, неся с собой новую беду, которую еще предстояло осознать. Это омрачило победу, но не настолько — ведь пали не просто ворота тюрьмы, а рухнули сами устои старого мира. Очередной плацдарм был взят. Революция набирала ход.
— Обратно в Таврический! — скомандовал Калинин. — Здесь справятся уже без нас!
Мы вышли на улицу и вновь пошли в сторону Таврического дворца вдоль Невы. Благо, идти было недалеко — минут двадцать быстрым шагом. Едва мы отошли от тюрьмы, кто-то догнал меня сзади и ухватил за рукав. Я резко обернулся, встретившись с прищуренным взглядом своего старого знакомца — Червонца.
— Ну, наше вам, с кисточкой! — произнес вор.
— Червонец? — удивлённо произнёс я. — Ты как здесь?
— Пошептаться бы… — произнёс вор.
— Ты его знаешь? — напрягся Калинин.
— Да, Михаил Иванович, — ответил я, — земляка встретил. Из одной деревни мы. Вы идите, а я вас догоню. — И я кивнул Калинину, давая понять, что управлюсь с ситуацией.
Михаил Иванович на мгновение задержал на мне суровый, оценивающий взгляд, кивнул и, развернувшись, зашагал вдоль Невы, быстро растворившись в вечерних сумерках. Я остался лицом к лицу с Червонцем.
— Ты чего здесь, бродяга? — спросил я его. — Вот как-то не ожидал я тебя встретить.
Червонец огляделся по-воровски, подался ко мне ближе, и от него потянуло дешевой махоркой, немытым телом и тюремной баландой — не самое лучшее амбре.
— В «Крестах» сидел, — признался он. — После того, как мы с тобой с кичи дёрнули, не долго я на воле погулял. Приняли меня в Питере под белы рученьки…
— От меня чего надо? — резко перевел я разговор.
— Так это… Думал я долго про наш с тобой базар, — произнёс он, жадно добивая окурок, который прятал от ветра в кулаке. — А тут все как по писанному происходит… И революция эта ваша и… В общем, не фуфел ты какой прогнал…
— Ближе к телу, Червонец! — вновь перебил я поток его красноречия.
— Я это… вот о чём, — зашептал он, и его глаза бегали по моему лицу, — вижу я, ты тут при Иване, что всей этой кодлой сейчас рулит… Замолви за нас словечко, мы ж не буржуи какие — мы ж классово близкие. А мы с босотой… — Он оглянулся, найдя взглядом несколько мутных личностей, что топтались поодаль, — мы люди бывалые, тоже за новую власть могём, раз она нас на волю выпустила. Мы ведь тоже народ! Нам бы это, значит, бумагу какую, мандат такой… Мы бы тоже порядок на улицах навели. Всех врагов-буржуев этих самых, значит, к ногтю…
Он смотрел на меня с хитрой улыбкой, за которой скрывался холодный расчет. Я смотрел на него и на его «друзей», и видел отнюдь не «народ», а сборище бандитов и грабителей из «Крестов». Как же быстро они почувствовали сладость безнаказанности и возможность прикрыть уголовщину «революционным рвением».
Я ведь я знал, что именно так и будет, когда под личиной «борцов с контрреволюцией» будут орудовать настоящие отбросы и уголовники, с которыми позже придётся вести настоящую войну. И хоть я помнил совсем другого Червонца, которому был благодарен за своё спасение, идти у него на поводу не собирался.
— Вот что я тебе скажу, старичок, — произнес я, пристально глядя в глаза вору, — ты уже понял, что мои предсказания сбываются. Так вот, если не хочешь подохнуть как собака, завязывай. Вот этот финт ушами, который вы с босотой решили под шумок провернуть — сведёт тебя в могилу. Я это отлично вижу, — свистящим шёпотом добавил я.
Червонец отшатнулся, меняясь в лице. А я продолжал нагнетать.
— Твоя судьба меняется… Я отчётливо это вижу. Она уже изменилась после нашего побега. Если сумеешь порвать со своим криминальным прошлым… Даже если просто захочешь это сделать — вот тогда найди меня. Я помогу. А пока я этого не вижу. Всё, Червонец, наше пролетарское вам с кисточкой! — И развернувшись, я побежал следом за ушедшим вперед Калининым.
Я нагнал его уже у самых ворот Таврического.
— Ну, что там твой «земляк»? — бросил он через плечо, не сбавляя шага. В его голосе звучала лёгкая, но чёткая угадываемая ирония.
— Пустяки, Михаил Иванович, — ответил я, — тема закрыта.
— Смотри, Мишка, — вдруг остановился он и повернулся ко мне. В его глазах, усталых и умных, не было уже иронии, лишь тяжёлая, прозорливая серьёзность. — Сейчас, когда рухнули старый мир, на поверхность всплывает всякая грязь. И она будет пытаться примазаться к нам, прикинуться своей. Одни по глупости, другие — по злому умыслу. Отличить одних от других — сложная задача. Даже одна ошибка может оказаться смертельной.
— Понимаю, — кивнул я. — Очень хорошо понимаю. — Его слова были прямым отражением моих собственных мыслей.
— Вот и отлично!
Калинин хлопнул меня по плечу, и мы пошли дальше. Впереди, из распахнутых настежь дверей Таврического дворца лился свет и доносился невнятный гул сотен голосов. Здесь, в эпицентре рождающейся новой власти, кипела своя, невидимая постороннему глазу жизнь. Здесь решалась судьба и будущее нашей великой страны.
Но я не забыл едкий запах махорки и тюремной баланды, а перед глазами — хищный прищур вора-рецидивиста. Я знал, что это была лишь первая ласточка. За ней обязательно последуют другие. И с ними нам еще предстоит вести кровавый бой.
Мы с Михаилом Ивановичем опять влились в бурлящий поток людей, затопивший широкий коридор дворца. Повсюду были солдаты с винтовками, рабочие в засаленных куртках, интеллигенты в пенсне — весь пестрый и невероятный конгломерат одновременно восставшего Петрограда.
Комната в левом крыле, где собрались большевики, оказалась тесным кабинетом, заваленным какими-то пыльными папками и брошюрами. Воздух здесь был тяжелым, наполненный табачным дымом и накаленный до предела политическими страстями. Лицо Шляпникова осунулось еще сильнее, чем утром, а глаза горели нервным возбуждением.
— Эти предатели народа хотят отдать всю полноту власти буржуазии! Это недопустимо! — с жаром говорил он, обращаясь к собравшимся. — Временный комитет Думы — это ширма! Они уже договариваются с великим князем Михаилом! Совет рабочих и крестьян должен взять власть в свои руки, немедленно!
— Верно! — поддержал его Молотов. — Но одного заявления мало. Нужно обратиться к народу с еще одним манифестом…
— Всё это правильно, товарищи, — буквально с порога влез «в прения» Калинин, — Но пока мы пишем манифесты, меньшевики и эсеры уже формируют Исполком без нас! Они предлагают включить туда по два человека от каждой социалистической партии. Знаете, что это значит? — Он оглядел присутствующих. — Это значит, что нас, большевиков, там будет горстка. А ведь именно за нами — большинство рабочих Выборгской стороны, Путиловского, да и всех крупных заводов! Они должны решать судьбу страны, а их голос в руководстве Совета утонет среди всяких приспособленцев, типа Керенского и остальных буржуев!
— Что предлагаешь? — жестко поинтересовался Шляпников.
— Требовать, чтобы в Исполком входили не партийные представители, а делегаты от заводов и полков! — горячо сказал Калинин. — Пусть каждый район, каждый крупный завод проводит свои собрания и посылает своего человека. Тогда у нас будет реальное большинство! Тогда наши решения будут волей масс, а не сделкой, предающей интересы революции!
Спор был в самом разгаре, когда дверь распахнулась. На пороге стоял сам Александр Керенский. Вот кого-кого, а эту рожу я узнал без всяких подсказок. Он выглядел утомленным, волосы на голове всклокочены, но он излучал ту харизму, которая делала его кумиром толпы. Хотя ничего дельного за ней не стояло.
— Товарищи! Братья! — начал он с пафосом, который резал слух после нашей суровой, деловой атмосферы. — Что за раздоры в великий час единения? Вся демократическая Россия должна встать единым фронтом против самодержавия! Мы создаем Исполнительный Комитет, в котором должны быть представлены все силы, свергнувшие царя! Забудьте же на время о партийных разногласиях!
В комнате повисла тяжелая пауза. Керенский с его риторикой «единства» был самой опасной ловушкой. Он предлагал вариант, в котором большевиков, как более сплоченных и дисциплинированных, просто задавят намного большим числом меньшевиков и эсеров, уже заранее договорившихся между собой.
Шляпников хотел было резко возразить, но Калинин мягко, но твердо опередил его:
— Александр Фёдорович, мы здесь все за единство. Но единство должно быть основано на справедливом представительстве. Пусть в Исполком войдут не назначенные верхами люди, а избранные снизу, из революционных народных масс. Тогда он будет по-настоящему представлять рабочих и солдат.
Керенский замахал руками, его лицо исказила гримаса нетерпения.
— Некогда устраивать бесконечные выборы! Время не ждет! Нужно действовать немедля! Я вас прошу, я умоляю вас — дайте ваших представителей. Мы ждем!
С этими словами он выскочил из комнаты, оставив после себя тягостное молчание. Его визит не разрешил спор, а лишь обострил его. Стало ясно, что меньшевики и эсеры, при попустительстве таких фигур, как Керенский, уже фактически решили всё за нас.
Его уход вызвал настоящий взрыв возмущения:
— Сидеть с оборонцами?
— С теми, кто хочет продолжать империалистическую бойню?
— Никогда! — Раздались голоса из разных углов комнаты.
— Товарищи, давайте смотреть правде в глаза, — снова осадил всех Калинин. — Бойкотировать Исполком — значит, добровольно отстранить себя от реальной власти! Мы должны войти туда! Пренепременно! Чтобы бороться изнутри, чтобы разоблачать, чтобы иметь доступ к типографиям, к связи, к оружию. Это не предательство идеалов, это стратегическая необходимость!
Его трезвый, хоть и не безупречный с идеологической точки зрения аргумент, повис в воздухе. Через мгновение споры вспыхнули с новой силой, но уже было ясно — большевики не уйдут в уединенную оппозицию. Они войдут в логово врага, чтобы и дальше продолжать свою войну. До полной и безоговорочной победы.
Я тихо стоял в углу, слушая эти жаркие споры «гигантов прошлого», и знал, что это только начало. Нам предстояло сражаться на два фронта: против открытой контрреволюции и против революционной анархии. Бой в Таврическом дворце был лишь первым актом этой долгой и весьма кровопролитной драмы. Революция только начиналась. И её главные битвы были еще впереди.
[1]27 февраля 1917 года (в разгар Февральской революции) Михаил Калинин передвигался по Петрограду преимущественно пешком. В этот день город был охвачен всеобщей стачкой: трамваи не ходили, а извозчики практически исчезли с улиц из-за беспорядков и баррикад. Как один из руководителей большевиков, Калинин постоянно перемещался между Выборгской стороной и центром города, координируя действия рабочих. Учитывая паралич общественного транспорта и отсутствие у революционеров-подпольщиков автомобилей в тот момент, единственным надежным способом передвижения были собственные ноги.
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Споры в Таврическом дворце не утихали, а я прекрасно знал, что они не стихнут до самого утра, о чем и сообщил Калинину. Кивнув мне, Михаил Иванович решительно направился к выходу. Морозная февральская ночь обдала нас колючим морозцем. Город, охваченный тревожным ожиданием, тоже не спал.
Мы шли быстрым шагом через заснеженные дворы к казармам Московского полка. Вместо привычной казарменной дисциплины там царило шумное, почти праздничное смятение. Солдаты, еще вчера бывшие оплотом старого режима, теперь с красными бантами на шинелях горячо спорили о будущем. Их глаза горели огнем перемен, но в них же читалась и растерянность, неуверенность.
Калинина они встретили как своего — Михаила Ивановича они уже прекрасно знали. Он не произносил длинных речей. Его сила была в ином — он говорил с ними на одном языке — простом и ясном, не допускающим двусмысленностей и заумностей.
— Товарищи! Наша победа еще не закреплена! — Его хриплый голос резал ночную тишину. — Царские генералы еще на успокоились! Они желают вернуть всё назад! Возвращаться в казармы и ждать — значит сдать всё, что завоевано! Несите службу здесь, на улицах! Выставляйте патрули вместе с нашими рабочими дружинами. Только ваша совместная сила — гарантия, что революцию не затопчут!
Он не уговаривал — он убеждал, и видел — его слова падают на благодатную почву. Солдаты, почувствовавшие вкус свободы, уже не хотели запираться в стенах казарм под присмотром старых офицеров. Они жаждали быть хозяевами положения.
От казарм мы двинулись к захваченным арсеналам. Картина там была иная — не шумная, а напряженно-деловая. Грузовики, подводы, а чаще всего просто руки рабочих-дружинников переносили из складов столь необходимое революции оружие. Ящики с винтовками, патронные ленты. Калинин окунулся в эту суету как рыба в воду.
— Эту партию — на «Айваз», в цеха! — кричал он молодому рабочему. — Эту — в распоряжение «Нобеля»! Найдите там товарища Петракова, он знает, что делать! Товарищи, убедитесь, что к каждому стволу имеются патроны! Без них оружие — это просто железяка!
Он отдавал короткие, четкие распоряжения, казалось, успевая видеть всё и сразу. Это был критический момент, и он это понимал лучше многих. Каждая винтовка, переданная в верные руки, была гвоздем в гроб старого мира и залогом защиты нового. Любая задержка, любая неразбериха могла стоить дорого — мы ждали контратаки военных частей, оставшихся верными старому царскому режиму каждую минуту.
От арсенала мы ринулись дальше, в неспокойную суету ночного города, взбудораженного революцией. Следующей задачей было превратить мирные гражданские здания в опорные пункты обороны. Первой на нашем пути оказалась бывшая районная управа, а теперь — штаб Выборгского района. Здесь уже кипела работа, но с приездом Калинина она обрела четкий, выверенный ритм.
— Здесь — организовать оружейный склад. Принимать и учитывать каждую винтовку, каждый ящик с патронами. А здесь, в актовом зале — устроить места для отдыха патрулей. Истопите печь, чтобы люди могли согреться! Февральская ночь морозна, а часовой, стынущий на ветру — плохой защитник революции.
И так в каждом пункте: в школе на Лесном проспекте, в «клубе врачей и студентов» на Боткинской — повсюду под его руководством создавались временные склады оружия, которое непрерывным потоком везли с захваченных арсеналов и воинских частей, перешедших на сторону революции.
В просторных школьных классах, пахнущих мелом и вощенными полами, теперь стояли ящики с патронами, а у печек грели застывшие руки рабочие и солдаты, готовые по первому зову снова занять свои посты на стылых Петроградских улицах.
Внезапно к нам подбежал запыхавшийся связной от рабочих с «Нобеля»:
— Товарищ Калинин! Гаражи на Выборгском шоссе наши! Целых два десятка грузовиков!
Глаза Михаила Ивановича вспыхнули. Мобильность сегодняшней ночью решала всё. И уже через час мы видели, как эти грузовики, громыхая по булыжным мостовым, неслись по городу. Их использовали не только как мобильные огневые точки. Туда и обратно, между Выборгским районом и сердцем революции — Таврическим дворцом, они курсировали, доставляя самое необходимое: хлеб для голодающих патрулей и ящики с патронами для защитников баррикад.
Но самой коварной, самой тлетворной угрозой той ночи оказались не штыки верных царю частей, а то, что хранилось в закромах винных погребов и лавок. В Петрограде, несмотря на «сухой закон» военного времени, находились огромные запасы вина и спирта. Стоило толпе вскрыть один такой склад, и вся революционная дисциплина могла рухнуть в пьяном угаре.
Весть о первых попытках мародерства донеслась до нас под утро. Калинин, чье лицо и без того было серьезным, помрачнел окончательно.
— Это куда хуже, чем артиллерийский обстрел, — хрипло проронил он. — Пьяный солдат — это уже не солдат, а дикое животное. Пьяный рабочий — не защитник, а угроза для своих же товарищей.
Он отдавал жесткие и бескомпромиссные распоряжения: выставить у всех известных винных складов и крупных магазинов самые дисциплинированные рабочие патрули с приказом стрелять в любого мародера. А там, где охрану было не поставить, предписывались радикальные меры: «Если возникает угроза захвата толпой — уничтожайте запасы! Лейте в землю! Бейте бутылки и ломайте бочки»!
И мы видели, как в некоторых переулках у винных лавок зловонные канавы наполнялись дорогим вином и спиртом, которые губили бы революцию вернее любого вражеского штыка. Сам Михаил Иванович, двигаясь по району, лично и через связных без устали агитировал: «Товарищи! Не трогайте это зелье! Пьяный — не товарищ, пьяный — враг революции!»
Его простые, чеканные слова, как и его действия, были такой же крепкой броней для восстания, как и захваченные пулеметы.
Но самым проницательным его решением было то, о чем многие в горячке политических баталий просто забывали — о пище для рабочих и солдат. Под утро, уже смертельно усталый, он повернулся ко мне:
— Без хлеба любая революция захлебнется через сутки. Пойдем, Миша!
В который раз мы вновь принялись курсировать по Выборгской стороне, где под руководством Калинина действовали продовольственные отряды. Они брали под контроль крупные пекарни и склады с мукой. Основной задачей которых было не допустить мародерства и организовать централизованную выдачу продуктов для рабочих и революционно настроенных солдат и матросов.
Я наблюдал, как Калинин, окруженный булочниками и рабочими, организовывал нечто невиданное для этого времени — революционные продовольственные пункты. Он говорил о хлебе с той же страстью, с какой другие говорили о власти. И в этом был его гений — понимание, что высокие идеи рушатся без решения самых приземленных, самых насущных проблем.
Пока в Таврическом дворце спорили о составе комитетов, он здесь, на промерзших улицах, кормил саму революцию, давая ей силы сражаться дальше и, как следствие, побеждать своих врагов.
Мы направились к огромным складам на Сампсониевском проспекте. За ночь они превратились в настоящую крепость и главную продовольственную базу восставшего города. У ворот, освещенных тусклым светом фонарей, толпился народ, но царил не хаос, а подобие суровой, революционной дисциплины.
Калинин, едва переступив порог, сразу окунулся в работу. Он собрал вокруг себя не солдат, а активистов профсоюзов.
— Товарищи, нам нужна не просто охрана, нам нужен строгий учет! Немедленно проведите инвентаризацию всех запасов муки и зерна. Мы должны знать, сколько у нас продовольствия!
Это инвентаризация была жизненно необходима. Чтобы предотвратить стихийный разброд и шатания, Калинин ввел систему временных мандатов. Теперь никто не мог просто так прийти и потребовать продуктов. Выдача хлеба и консервов со складов производилась только по скупым, написанным на клочках бумаги запискам от районных стачечных комитетов или командиров революционных дружин.
Продовольственные склады были выбраны Калининым в качестве контрольных пунктов не случайно. За этими толстыми стенами можно было не только хранить запасы, но и уверенно держать оборону. Во дворах, прямо на снегу, уже формировались «летучие отряды» на грузовиках. Получив сведения о вспышке грабежей где-нибудь на окраинах, они могли мгновенно выдвинуться на подавление, чтобы небольшой локальный беспорядок не перерос в погром.
И главный итог этой титанической работы был налицо: благодаря жесточайшему, почти военному контролю, который установил здесь Калинин, Выборгская сторона в ту ночь избежала ужасающих сцен, творившихся в других частях города. В то время как в где-то мародерство и пьяные погромы уже приводили к человеческим жертвам и полной дезорганизации, здесь, на Выборгской стороне, царил суровый революционный порядок. И этот порядок был скреплен не только пулеметными лентами, но и справедливо распределенным хлебом.
От этого организованного, но шумного хаоса, нас оторвал запыхавшийся от бега молодой рабочий, его лицо было бледным от напряжения, а в глазах читалась тревога.
— Товарищ Калинин! На набережной Большой Невки беда! Там какая-то шайка бесчинствует, человек тридцать, может больше. Уголовники, судя по всему. Вскрыли Петроградский казенный винный склад № 1[1], начали грабить. Патруль из наших попытался остановить — завязалась перестрелка. Грабители засели в здании, наших мало, но они их пока держат… Но надолго не хватит — патроны кончаются. Срочно просят помощи!
Михаил Иванович выслушал гонца, не перебивая. На его лице отразилась вся накопившаяся за ночь усталость, смешанная с глубочайшей досадой. Он резко повернулся, окинув взглядом заполненный людьми складской двор. Накал в городе нарастал с каждой минутой, а руководящих кадров, способных действовать столь же хладнокровно и решительно, как он, катастрофически не хватало. Каждый был на счету, и бросить кого-то из своих организаторов на усмирение бандитов — означало оставить на произвол судьбы другое, не менее важное дело.
— Свободных нет, все на точках… — пробормотал он скорее для себя, нервно сжимая кулаки. — Солдаты… Есть у меня несколько человек, только кого с ними послать для контроля?
Вот здесь я не выдержал. Нервы были натянуты струной, и моё относительное бездействие, пока товарищи где-то под пулями, стало невыносимым.
— Михаил Иванович! Товарищ Калинин! Дай мне этих солдат. Я их поведу. Разберемся с грабителями.
Калинин пристально посмотрел на меня. В его взгляде была оценка, мгновенное взвешивание всех рисков. А затем он кивнул, коротко и резко, видимо, приняв решение.
— Бери, Миша, — и Калинин вложил в мою руку револьвер. — Действуй быстро и жестко. Но зазря не геройствуй, ты еще пригодишься революции. Если будут оказывать сопротивление и дальше — ликвидировать мародёров! Я на тебя надеюсь! И береги себя!
Через несколько минут я уже бежал по темной улице во главе отряда из семи солдат. Их лица были серьезны и сосредоточенны — бойцы тоже прекрасно понимали, чем может закончиться перестрелка у винных складов. Бандитов элементарно было больше.
Мы двигались быстро, почти бегом, а с набережной Большой Невки, возле которой и располагались склады, доносились приглушенные выстрелы — перестрелка все еще продолжалась. Мое сердце билось часто и громко, в висках стучало. В эту знаменательную ночь все «границы» стирались. Революция требовала от каждого того, что он мог ей дать, и даже намного больше.
Вот и я, с револьвером в руке, вел людей навстречу смертельной опасности. Мы должны были во что бы то ни стало подавить эту вспышку хаоса. Мы должны были доказать, что новая власть — это не только лозунги, но и порядок. Жестокий, суровой, но порядок.
Мы уже приближались к набережной, когда впереди, у самого въезда на территорию складов, показались очертания жиденькой баррикады, наспех состряпанной из опрокинутых бочек, ящиков и прочего мусора. Возле нее, в тусклом свете раннего утра, мы и увидели тех, к кому шли на помощь.
За импровизированным заслоном лежали трое. Один, молодой парень в грубой солдатской шинели, сидел, прислонившись спиной к одной из бочек, его лицо было искажено гримасой боли, а на плече темнело расплывающееся кровавое пятно. Он что-то кричал в сторону склада, продолжая сжимать винтовку в руках.
Второй боец лежал неподвижно, лицом вниз, его поза была неестественной и безжизненной. Возле его головы на брусчатке парящей лужицей чернела кровь, быстро остывающая на морозе. Третий же солдат продолжал методично, пуля за пулей, стрелять в распахнутые ворота склада, откуда ему отвечали разрозненные выстрелы.
Выстрелы на секунду стихли, и мы услышали хриплый голос раненого:
— Держись, Федька! Вот-вот подмога будет! Шоб вы издохли, гады окаянные!
Солдаты замедлили шаг, их взгляды стали еще суровее — они увидели цену, которую уже заплатили их товарищи.
— На позицию! — скомандовал я, пригибаясь и указывая рукой в сторону баррикады. — Прежде всего — раненого в укрытие!
Мы рванули вперед короткими перебежками. Пули с визгом ударили по мостовой, подняв фонтанчики пыли, когда грабители заметили новые цели. Но было уже поздно. Семь бойцов — это уже сила! Пусть грабителей и в три раза больше.
Раненый боец, увидев нас, крикнул с облегчением и болью:
— Товарищи! Спасибо, что пришли! Федьку они… Фетьку убили…
Один из моих солдат, коренастый латыш, молча и ловко подхватил его под мышки и оттащил в сторону, за угол склада, где уже можно было хоть как-то перевязать рану и остановить кровь. Остальные, заняв позиции за баррикадой, ответили грабителям дружным и дисциплинированным залпом.
«Действуй быстро и жестко», — вспомнил я слова Калинина.
И мы их выполним. Порядок на Выборгской стороне будет сохранен. Наш слаженный залп заставил бандитов на мгновение смолкнуть. Ворота склада, из которых секунду назад вели беспорядочный огонь, теперь зияли зловещей темнотой. Но матерые волки, промышляющие грабежом в голодном Петрограде, не сдадутся просто так. Они поняли, что против них теперь действуют не трое часовых, а целый вооруженный отряд.
— Сейчас гранатой их, сук! — выругался один и моих солдат, вытаскивая откуда-то из-за пазухи знакомую мне «колотушку» РГ-14[2].
— Огонь на подавление! — скомандовал я, впервые услышав в своем голосе металл из моей прошлой жизни. — Не дайте им поднять головы! Вы двое, — ткнул я в ближайших ко мне солдат, — держите, фланги! Не дайте им просочиться с боков!
Солдаты, закаленные в окопах настоящей войны, действовали четко и без суеты. Два бойца ползком переместились к краям баррикады, чтобы простреливать подходы к воротам сбоку. Остальные продолжали вести частый, почти барабанный огонь в черный пролет ворот. Стекла в окнах склада со звоном посыпались вниз.
Я тоже прицелился в темноту, поймав смутное движение. Палец плавно нажал на спуск. Револьвер дернулся, и в ответ из темноты ворот ударила очередная беспорядочная стрельба. Одна из пуль с громким щелчком ударила в бочку передо мной, ошметки дерева брызнули в лицо.
— А вот теперь угости их гранатой! — заорал я.
Солдаты, выставленные на фланги, дали слаженный залп в ворота, и следом за этим выстрелом во двор склада полетела и граната. Из ворот вырвался сноп искр и клубы пыли, взрыв ударил по ушам, и тотчас до нас донеслись нечеловеческие вопли, заглушаемы хаотичной и дикой стрельбой. Граната сделала свое дело — посеяла среди мародеров панику и ужас.
Наш залп заставил бандитов на мгновение смолкнуть. Но тишина длилась недолго. Из-за ворот послышался нарастающий рокот двигателей, и в следующее мгновение в распахнутый проем попытался вырваться грузовик, набитый до отказа ящиками. Второй, груженный бочками со спиртом, уже разворачивался за ним, готовый ринуться следом.
— По машинам! Огонь! — скомандовал я.
Но жадность сгубила уголовников, вместо того чтобы бросить награбленное и уходить окольными путями, они решили лихо прорваться с добычей напролом. Водители дали по газам, направляя свои машины прямо на нашу хлипкую баррикаду. Мы открыли шквальный огонь по кабинам. Стекла первого грузовика звонко посыпались, но он продолжал нестись на нас, словно смертельно раненый зверь.
Но меткий выстрел одного из моих бойцов, наконец-то сразил водителя первой машины. Шофер клюнул лицом в руль, и грузовик, не справившись с управлением, резко дернулся и врезался в косяк ворот, заблокировав собой половину проема.
А вот в кузове второго грузовика постепенно разгоралось пламя. Похоже, от взрыва гранаты пробило бочки со спиртом, и горючая жидкость вспыхнула, ярко осветив двор.
Огненная волна моментально охватила кузов, пожирая пролитый спирт. Ослепительное зарево вырвалось высоко в небо, отбрасывая длинные, пляшущие тени. Водитель горящего грузовика, объятый ужасом, вывалился из кабины и побежал, сбивая с себя языки пламени. Его фигура, мечущаяся в аду из огня и света, была жутким зрелищем.
А затем рванули пары спирта, и на секунду вокруг стало светло как днем. Этим поспешили воспользоваться солдаты — ведь теперь бандиты оказались как на ладони. Мои бойцы не промахивались — точные, прицельные выстрелы укладывали мародеров одного за другим.
Несколько человек упали, сраженные у самой горящей машины, а оставшиеся постарались забиться в темные щели. На секунду воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском мотора, рёвом пламени и злобной руганью изнутри склада.
Используя эту паузу, я сделал глубокий вдох и крикнул, вкладывая в голос всю ту сталь, что в нем появилась:
— Слышь, вы там! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Шанс сдаться даю только один раз! Следующее, что прилетит во двор — не одна граната!
Из-за забора, из-за груды ящиков и горящих обломков донеслась громкая перебранка. Слышно было, как кто-то яростно спорил, а другой голос, сдавленный и испуганный, что-то уговаривал. И вот, в свете бушующего пламени, из-за угла склада показались три фигуры. Они шли, неестественно высоко подняв руки, их лица, искаженные страхом, были ярко освещены пожаром.
— Не стреляй, начальник! Сдаемся! — закричал один из них, средних лет, в замызганном тулупе. — Мы бросили оружие, ей-богу!
— Держи их на прицеле, — распорядился я. — Любое движение — стрелять без предупреждения.
И затем я снова крикнул в сторону сдавшихся:
— Двигай сюда! Только по одному, не спеша! И чтобы руки были видны! Первый — ты, в тулупе! Шаг вперед!
Уголовник в тулупе неуверенно сделал несколько шагов по освещенному пламенем двору. Он шел, словно по тонкому льду, озираясь и вздрагивая от каждого нового треска горящего грузовика. Его тень, длинная и прыгающая, бежала рядом. Солдаты провожали его прицелами своих винтовок.
Когда он подошёл ближе, и его лицо стало возможно разглядеть, я не удержался и громко выругался. Червонец. Ведь мы разговаривали с ним всего лишь несколько часов назад. И вот опять встреча, только она меня отнюдь не обрадовала. Он тоже узнал меня и криво усмехнулся. В его глазах мелькнуло не то удивление, не то призрачная надежда.
— Растёшь, Мишаня… — сипло выдохнул он, остановившись в паре шагов от баррикады. — Не по дням, а по часам… Рад за тебя, фраерок…
Я смотрел на него, стоявшего сейчас перед дулом моего нагана, с огромным сожалением. А ведь я действительно хотел ему помочь, потому что всю жизнь чувствовал себя перед ним в неоплатном долгу. Но, видимо, тот Червонец из сороковых, и этот — пока еще разные люди. И все мои потуги заведомо обречены на провал.
— А я вот за тебя не рад… — Мой голос прозвучал холодно и отчужденно. — И чего ты в итоге добился? Обратно в тюрьму захотелось? Или просто к стенке тебя поставить?
Он хотел что-то ответить, открыл рот, но в этот момент его нога наткнулась на торчавший из-под снега обломок доски. Червонец споткнулся, сделал неловкий шаг вперед, резко навалившись на меня. И в это самое мгновение из темноты склада, откуда-то из-за груды ящиков, грянул один-единственный, но весьма точный выстрел.
Свистнувшая пуля с противным хлюпающим звуком ударила Червонца в затылок, расплескав его содержимое и забрызгав меня кровью. Я лишь успел подхватить его обмякшее тело. Его невидящие широко раскрытые глаза смотрели на меня с какой-то детской обидой и удивлением, как будто я обманул его ожидания.
— Товарищ Михаил, ты как? Цел, не ранен? — спросил меня кто-то из солдат.
— Нет… в порядке… — Заторможено ответил я, всё ещё не веря в произошедшее.
Солдаты загомонили, забирая из моих рук мертвое тело вора и укладывая его на землю. Затем три человека сорвались с места и, петляя по улице, рванули на складской двор. Уцелевшего стрелка необходимо было обезвредить.
Я медленно вытер рукавом окровавленное лицо, ощущая липкую теплоту жизни моего нечаянного спасителя на своей коже. Гул в ушах заглушал крики солдат и треск пожара. Мир сузился до лежащего передо мной тела и той невысказанной тайны, что умерла вместе с ним.
Я всё стоял и смотрел на лежавшего у моих ног Червонца. Он споткнулся и упал, приняв ту пулю, что была предназначена мне. Что это? Случайность? Или закономерность, о которой мне ничего не известно? Ведь он и в этот раз, как и тогда, в прошлой моей жизни, спас меня… Другое дело, что здесь это событие произошло без его желания, словно само по себе.
Я пока не мог как следует осмыслить этот факт, но одно уже знал точно — этот мир уже изменился. Изменился окончательно и бесповоротно, только одним фактом моего здесь появления. И куда повернёт история этой реальности, предугадать с каждой минутой будет все сложнее и сложнее.
Но я приложу все усилия, чтобы сделать жизнь людей в этом мире счастливее, хотя теперь понимал, что цена этому счастью будет чудовищной. И я уже не был уверен, что моих сил хватит, чтобы заплатить по всем счетам, которые безжалостно еще выставит мне неумолимая Судьба.
[1] Петроградский казенный винный склад № 1 — крупнейший склад в городе, построенный в рамках винной монополии С. Ю. Витте. В 1916 году здесь хранились огромные запасы спирта, которые позже, в 1917 году, стали целью погромов. Винная монополия С. Ю. Витте (1894–1914) — государственное регулирование производства и продажи крепких спиртных напитков в Российской империи. Казна закупала спирт у частных заводов, очищала его и продавала в государственных лавках, что обеспечивало до 26% доходов бюджета к 1913 году, улучшило качество водки, но не искоренило пьянств.
[2] РГ-14 (ручная граната Рдултовского образца 1914 года) — ручная осколочная граната, созданная перед самой Первой мировой войной.
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